Из повести «САНИТАРНЫЙ ВАРИАНТ, или седьмая жена поэта Есенина»
            ЛЕРМОНТОВ НА КАВКАЗЕ

       Двадцать шесть бакинских комиссаров поймали поручика Лермонтова. Не случайно как-нибудь, не наобум, а специально выследили и выкрали по личному приказу товарища Сталина. Для подкупа денщика и найма черкешенки-соблазнительницы ссуду из партийной кассы получили. Денщику за ключи от входной двери заплатили одну тысячу рублей. А вторую тысячу прокутили, потому что черкешенку нашли в партийных рядах. Она еще до революции работала агитатором в одном из крупнейших гаремов. Дисциплинированная женщина с блеском сыграла маленькую, но яркую роль. Выполнила и ушла в глубокую тень. На сцене и в суфлерской остались одни мужчины, главные заинтересованные лица. И наиглавнейший, конечно, товарищ Сталин. Он, между прочим, стихи пописывал и как-то на досуге сочинил оду в честь себя. Для того ему Лермонтов и понадобился, чтобы перевести ее с грузинского на русский, достойно перевести, по-гениальному.

     "Знаешь сколько поэтов кормится переводами с языков народов СССР? — спросил его Микоян. — Не знаешь, а я тебе скажу, что некоторые наши классики по десять переводчиков содержат в сытости и в почете. Но лучше тебя никто не сделает,  сам товарищ Сталин так считает".

         И Азизбеков с Фиолетовым подтвердили.

     Лермонтов –– поэт настоящий, он по заказу писать не привык. И офицер настоящий.

        "Пардон, –– говорит, –– но переводить всякую белиберду я не намерен".

         Микоян как взорвется:

        "Ты каким это словом труды гения обозвал? В Магадан захотел?"

         А Лермонтов и понятия не имеет, что такое Магадан, и переспросил:

        "Пардон, во что?"

      Микояну такой вопрос не понравился. Издевку в нем заподозрил и совсем в истерику впал. До того раскричался, что пена изо рта хлопьями пошла. Тут уже и Лермонтов не стерпел, не привык он, чтобы с ним подобным образом разговаривали. Зажал голову Микояна между коленей и давай хлестать его ножнами от сабли. Саму-то саблю у него загодя отобрали, а про ножны не подумали. Микоян верещит, а Лермонтов, знай, охаживает. Азизбеков с Фиолетовым еле отбили боевого товарища. Лермонтова под замок, и пошли совещаться, как дальше быть - физическими пытками можно только признание выколотить, а оду переводить не заставишь, надо как-то морально придавить, но с какой стороны подступиться, ни один из двадцати шести не предложил. И решили для начала подержать поручика неделю на хлебе с водой, авось без каждодневного шампанского и сломается. Договаривались на недельный срок, но уже через два дня Азизбеков с Вазировым Мир Гасаном заявляются с целой сумкой выпивки и закуски. И заявляются ночью, тайком. Наливают Лермонтову шампанского огромный витой рог по края и говорят:

       "Правильно делаешь, дарагой, что не переводишь эту глупую оду. Ты молодец, а Сталин человек непорядочный, да еще и грузин впридачу. А Микоян –– армянин. Не пиши им никакой оды, а сочини-ка лучше поэму про Карабах. И напечатай, что Карабах –– древняя азербайджанская земля. Ты человек уважаемый, не какой-нибудь Безыменский, и даже Фадеева главнее –– тебе поверят".

             "А зачем вам такая поэма?" –– спрашивает Лермонтов.

             "Да на всякий случай, дарагой, может быть, пригодится, что для тебя стоит маленькую поэму написать. Нам большую не надо, лишь бы имя твое стояло. И заметь, мы тебя не просим холуйский гимн сочинять, а поэму о народе просим. Народ тебе благодарен будет, Лермонтов-оглы".

         У одного голос сахарный, у второго –– медовый. Один шампанское подливает, другой в очи заглядывает. И отказать неудобно и лгать не хочется, потому как запамятовал, чей Карабах на самом деле, в школе-то прогульщиком был. Сидит, вспоминает, а комиссары обещаниями заваливают: и побег они устроят, и коня подарят, и черкешенок целый гарем приведут –– совсем замучили.

        "Ладно", –– говорит Лермонтов, –– подумаю, только без шампанского я думать не умею".

    "Принесем, –– кричат, –– через пять минут принесем, у нас тут рядышком припрятано".

         И принесли, правда не через пять минут, а через пятнадцать. Вроде и быстро, но обещали-то в три раза быстрей. Другой бы  обратил внимание и сделал выводы, но не поэт.

       Проводил одних комиссаров, лег отдохнуть, снова кто-то в дверь скребется. Открывает глаза, а на пороге другие. Шаумян с Петросяном пожаловали. Оказалось, что они весь разговор слышали, но признались в этом не сразу, а начали с извинений за поведение Микояна. Попросили не обижаться на него, потому что кричал он исключительно для конспирации, чтобы Азизбеков ничего не заподозрил.

      "Ладно, –– говорит Лермонтов, –– я человек не злопамятный, давайте лучше выпьем, только оду переводить не уговаривайте".

          А они и не собирались уговаривать.

         "Графоманию пусть графоманы переводят, –– успокаивает Шаумян. –– Но пить азербайджанскую "бормотуху" мы не станем и тебе не советуем. Им же по корану запрещается употреблять вино. Они его делают с единственной целью православных травить. Солнцев с Фиолетовым "Агдама" выпили и чуть было души аллаху не отдали. Если пить, так уж армянский коньяк".

        И достает из галифе сначала одну бутылку, потом –– вторую, за ней третью. Галифе такие вместительные, что в них и пол-ящика можно принести. Продегустировали коньячок, Шаумян и спрашивает:

       "Извините, пожалуйста, но с какой стати вы обещали Азизбекову поэму про Карабах?"

       "Я только подумать обещал", –– чуть ли не оправдывается Лермонтов, одурманенный изысканным коньяком и неожиданной вежливостью.

        "А тут и думать нечего, –– это уже Петросян подключается. –– Если бы вам турки такое заказали или англичане? Вы бы стали думать?  Не стали бы. И здесь не следует. Мы не просим вас оду переводить. Мы вам добра желаем. Если вы ее переведете, Сталин вас незаметненько из школьной программы уберет и, спустя какое-то время заявит, что перевод сделал сам. Мы не просим вас писать в поэме, что Карабах был древней армянской землей. Вы просто обмолвитесь, что Карабах никогда не был азербайджанским, –– выговорил и снова коньячку налил.

       Ну, разве можно таким вежливым людям грубо отказать? И Лермонтов обещал подумать.

     Поэт думает, а двадцать шесть бакинских комиссаров ждут. Один Микоян ждать не хочет. Обида спать не дает. Попробуй, усни, если тебя ножнами прилюдно отшлепали. Каждая пострадавшая клеточка организма требует мщения. Пошел он в библиотеку, взял поэму про опричника Кирибеевича и отнес этот исторический документ в местное ЧК. А там на данный момент работал Лаврентий Павлович Берия. Микоян бросает поэму на стол и предлагает ознакомиться с гнусным пасквилем. Берия сначала не понял, но Микоян пояснил:

      "Под опричником Кирибеевичем он вывел чекиста и приписал ему болезненную страсть к чужим женам. Если товарищи прочитают –– могут извращенно истолковать..."

       И Берия задумался. И придумал, потому как человек был очень даже неглупый.

        Кроме основной работы в ЧК, он еще и в белой контрразведке немного подрабатывал, на случай поражения революции. Связь держал через офицера по фамилии Мартынов. Ему-то он и предложил заработать медаль за спасение поручика Лермонтова из комиссарского плена. Мартынов был страшно честолюбив и достаточно смел. Но смелости для этой операции не потребовалось, ему даже понервничать не довелось. Часовых Берия убрал без его помощи. Герою оставалось зайти в незапертый каземат, донести до коня пьяного Лермонтова и под покровом темноты доскакать до ущелья, где их поджидал эскадрон гусар летучих.

           Как Берия спланировал, так и получилось.

         Офицерское собрание по этому поводу устроило лихой пир. Ночь кутили, а наутро Лаврентий Павлович возьми да шепни Мартынову, что Лермонтов в благодарность за все хорошее обозвал спасителя своего жидовской мордой. Мартынов аж побелел от такой неблагодарности и –– в крик:

         "С какой стати?"

      А Берия простачком прикидывается: не знаю, мол, наверное, потому, что отчество Соломонович.

          "Русский я!" –– кричит Мартынов.

          Берия и не спорит.

          "Конечно, ты русский и я грузин, это Лермонтов непонятно кто", ––говорит, а сам как бы в рассеянности, пистолетом поигрывает.

        А пьяного только направь. Мартынов хватанул стакан –– и секундантов к Лермонтову.

           Кто попал в поэта –– похмельный Мартынов или снайпер, которого Берия за груду камней посадил –– для истории не имеет значения. А для Мартынова –– трагедия. Это теперь приноровились, угробят поэта и ничего... поживают, улыбаются журналистам, о чести рассуждают, особо наглые и сами в жертвенные одежды рядятся, тоже, мол, от режима пострадали, и попробуй напомни такому о его былых подвигах, мало того, что не покраснеет, так ведь еще и заступников свора сбежится. В те времена такие клейменые по пляжам не разгуливали, стеснялись. Спился офицерик, так и не вспомнив, из-за чего однополчанина на дуэль вызвал.

            Одно слово двух человек убило.

           Берия умел стравливать людей, и следы заметать умел. Концы не в воду, а в кровь прятал. Унюхал, что кто-то из комиссаров заподозрил его в связи с белой контрразведкой, и не мешкая придумал для комиссаров экспедицию, которая по нелепой случайности напоролась на засаду, и все двадцать шесть оказались в английском плену. И только спустя много лет выяснилось, что Берия, так же как и Бухарин, был английским шпионом.

           Но речь не о шпионе, а о Поэте. 

            МОРАЛЬ

           Во-первых –– если бы Лермонтов сделал перевод этой оды, сейчас бы о нем не говорили, потому как поэт, выполняющий заказы политиков, умирает вместе с политиками.

           Во-вторых –– поэт обязан быть национальным, но упаси его Бог связываться с националистами - используют и погубят.

           В-третьих –– спасти поэта может только женщина.

           Теперь поговорим о славе.

             СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ

           Трудно медицинскому работнику получить государственную квартиру, но не  труднее, чем писателю –– Сталинскую премию. Эта очередь по сравнению с вашей и длиннее и запутаннее. Честно выстаивать никакой жизни не хватит. Литературную премию обыкновенными хлопотами не выхлопочешь, ее не заслужить, а выслужить надо, не только верность идеалам доказать, но и верность идеологам.

        Про Герцена ты, конечно, не слышал. Но я тебя заверяю, что это человек с большими заслугами перед советской властью. Мужчина непьющий, в очередь на премию еще до революции записался. В России надо жить долго, и он дожил до премии. Но не получил. Худсовет проголосовал единогласно, а товарищ Сталин не утвердил. Кто-то капнул ему, что Герцен издал за границей запрещенный на родине журнал "Колокол" и, хуже того, сожительствовал с женой своего товарища Огарева, внучкой царского генерала. Худсовет узнал о резолюции товарища Сталина и срочно выехал полным составом в добровольную творческую командировку на строительство Беломорско-Балтийского канала. Поездка оказалась плодотворной. Членам особого отдела худсовета совершенно случайно попали в руки документы о политических связях Герцена в Лондоне и Париже. Досье привез местный оленевод, были у него в тайнике материалы и на Шульгина с Буниным, но передать их оленевод не успел, потому что заблудился в тундре и пропал вместе с портфелем. Худсовет дал телеграмму в Москву, и ему разрешили прервать командировку. Все обошлось малой кровью.

          А премию в этой суматохе получил Демьян Бедный.

          Присуждение многих удивило, и по салонам сразу же загуляла сплетенка, будто бы вредный Демьян и подпортил биографию Герцену. В каждой сплетне есть доля истины, но очень маленькая доля. Не один Демьян метил в лауреаты. Соискателей тьма и каждый мнит себя самым достойным, каждый надеется... Значит, и капнуть мог каждый. И жена каждого могла капнуть. И любовницы многочисленные –– могли. Любовницы, между прочим, самые заинтересованные лица, они уверены, что вся настоящая поэзия принадлежит им. И они во многом правы. Но не во всем.

          Это заявляет седьмая жена Есенина.

          Поэзию создают четыре силы.

          Первая –– любовницы, они вдохновляют поэтов.

          Вторая –– неверные жены, они провоцируют на стихи.

          Третья –– верные жены, они заботятся о поэтах.

          Четвертая –– толпа, она воздвигает поэтам памятники и разрушает их.

           Запомни это, санитар, но учти, что вторая сила и третья действуют поочередно.

          Теперь вернемся к Бедному Демьяну.

          Вышел он из Кремля с полным бумажником премиальных, с документом в кармане и медалью на груди. Поймал лихача и без лишних остановок –– в кафе поэтов гасить надменные улыбки. Угодливых улыбок тоже хватало, даже с избытком. Мелкие поэтики на тротуар высыпали для встречи титулованной персоны. Кафе переполнено, но администраторы свое дело знают –– столик для почетного гостя зарезервирован рядом с зеркалом, чтобы лауреат не бегал ежеминутно в туалет любоваться значком отличия на лацкане.

        Бедный не успел шампанским отсалютовать, а к нему уже две пташки подсели: одна поклонница Безыменского, а вторая критика Ермилова любовница. Обе в кожаных куртках и в кожаных галифе –– последний писк комсомольской моды. У одной голос писклявый, у второй басище, а в лицо заглядывают с одинаковой готовностью. Мужчине с его внешностью, можно бы и растаять под их лучезарными взглядами, но Демьян ведь не просто мужчина, он себя еще и поэтом считал. Себя –– настоящим, а Безыменского –– не очень. Так что отбивать женщину у слабого не было смысла, славы это не прибавит. А с Ермиловым вообще лучше не связываться –– удовольствия сомнительные, а неприятности гарантированные. Выпил залпом три бокала, оглядел зал и ни одной достойной гетеры не узрел. А торжество без женщины даже для политика не торжество.

        И как вы думаете –– куда он отправился? Не знаете? А могли бы, между прочим, и догадаться. Пора бы уже привыкать думать самостоятельно. Не первый урок слушаете.

            Отправился он к самой Анне Снегиной.

            Лихач в пригород ехать не хотел, кочевряжился, но Демьян умел объезжать лихачей. Подкатили с колокольцами и с песнями к самому крыльцу.

           Встал он перед красавицей во всю свою ширь –– грудь колесом, а на груди знак лауреата с портретом товарища Сталина.

           "Принимай, красавица, поэта!" –– с чувством говорит, с расстановкой.

           А Снегина, между прочим, никогда красавицей не была. Дункан –– тоже. Да я и сама насчет своей внешности не заблуждаюсь. Женская красота –– понятие очень сложное. Бедный об этом догадывался, тонкостью не отличался, но в хитрости ему не откажешь. Подольстил женщине. Красива она или уродлива, его не беспокоило, для него было главным, что она принадлежит Есенину.

         Снегина смотрит на незнакомца и всем своим видом показывает, что ничего понять не может. Она умела так смотреть. 

        "Какой же вы поэт?" –– спрашивает она.

        "Хороший поэт, –– говорит Бедный, –– сам товарищ Сталин признал меня лучшим. Взгляни, как блестит моя медаль!"

          Снегина брови выгнула, губы в презрительную улыбку сложила и как бы с удивлением:

         "Я вижу блестящую лысину, а настоящие поэты все кудрявые: и Пушкин, и Блок, и Есенин, и Паша Васильев, даже Пастернак с кудрями".

            Бедный растерялся и папаху нахлобучил. А папаха каракулевая была.

      "Так это же не ваши кудри, а бараньи", –– говорит Снегина с наивным недоумением, она умела прикинуться наивненькой.

            И добилась своего. Задела Бедного за живое.

           "Но премия-то у меня Сталинская!" –– кричит он.

           И зря кричит, потому что на таких самовлюбленных женщин, как Снегина,  повышать голос бесполезно, они сами леденеют от малейшего окрика и способны охладить любую горячность.

      "Не знаю, –– говорит, –– за что дают Сталинскую премию, но я –– премия Есенинская, и вам не получить меня никогда, разве что посмертно, если сумеете дожить до моей смерти и раскопать могилу".

        Ей и на дверь указывать не пришлось. Бедный сам вылетел. Огляделся, а лихача уже нет. И пыль за ним улеглась, потому как приказа дожидаться не было, не предполагал лауреат, что его выставят. И пришлось добираться до столицы сначала на попутной кляче, потом в кузове грузовика.

      Какие думы его терзали, пока глотал проселочную пыль, можно только догадываться, может быть, не самые веселые, однако возле особняка Анны Карениной бедняга не забыл похлопать по крыше кабины.

         У мужиков, даже умных, очень примитивный взгляд на женскую психологию, они уверены, что дама, изменившая одному, обязательно изменит другому и так далее... Слава о Карениной гуляла по всей первопрестольной: сначала роман с офицером, потом с романистом Львом Толстым. Имя писателя знали многие, но Сталинской премии у него не было. Это и вдохновило Бедного.

         Отряхнул он пыль с костюма и степенным шагом к парадному. А там охрана, потому как супруг у Карениной чуть ли не в совнаркоме служил. Краснорожий детина в бородище, в лампасах, пулеметными лентами перекрещенный, встал поперек дороги, а выражение на физиономии односмысленное, дескать, ходють тут всякие. Но Бедный не растерялся, сунул ему лауреатское удостоверение под нос. Охранник побледнел и встал по стойке "смирно".

        "Пожалте, они уже в пеньюарах ожидают".

    Бедный, как на крыльях влетел на второй этаж, потом в спальню, а удостоверение впереди него на вытянутой руке. Каренина приняла бумагу за пригласительный билет и спрашивает:

        "Это от кого?"

        "От товарища Сталина!"

        "А что он хочет?" –– удивляется Каренина.

        "Да не он хочет. Я хочу! Любви твоей, красавица, желаю!" –– и лапам волю дает.

       Каренина от такой непосредственности –– чуть ли не в обморок. Будь помоложе, непременно упала бы, но возраст выносливости выучил, а опыт закалил.

         "Успокойтесь, голубчик, –– говорит, –– пока людей не позвала. Кто вы такой, чтобы любви моей добиваться?"

          "Поэт! Лауреат Сталинской премии!" –– и бумажник с премиальными достает.

       Наверное, похвастаться хотел, что не беднее Льва Николаевича, да не учел, деревенщина неотесанная, что женщины с богатым прошлым ужасно мнительны. Хотя и неискушенной не понравится, если к ней в спальню ввалится лысый хам и, как последней проститутке, будет совать бумажник под нос. Каренина визг подняла. Мигом появились охранники –– и тот, что у дверей встречал, и неизвестный, загримированный под дворника.

         "Спустите животное с лестницы, он мой дом с борделем перепутал", –– прошептала Каренина и потянулась к пилюлям.

        Охранники переглядываются, мешкают, помнят, какое удостоверение гость показывал. Каренина ножкой топает. И тогда, который под дворника, говорит, извините, мол, гражданин лауреат, но приказ есть приказ, мы люди подневольные. И спустили. Правда, с частичной вежливостью, так, чтобы синяков не видно было.

        В голосе Карениной нечто магическое таилось. Упомянула она о борделе, и Бедный покорно захромал туда. Сначала помимо воли, потом понемногу успокоился, вспомнил литературные сплетни и решил, что бордель –– не самое зазорное место для времяпрепровождения поэта. Распрямился, осанку принял, поступь подлинного лауреата. Чем ближе к заведению, тем явственнее видит себя в объятиях какой-нибудь блоковской незнакомки или даже –– двух. Но не Бедным было писано: "Нас всех подстерегает случай...", потому и оказался неготовым к встрече.

       Первым, кого он увидел в зале, был сам Александр Александрович. И занервничал, съежился Демьян, значок лауреатский под лацкан пиджака перевесил, как дружинник или шпик. Забился в угол мышоночком и ждет, втайне надеясь, что обратят внимание.

        Не обратили.

        И только после ухода Блока осмелился шевельнуться, и голос подать. Видит, девица через столик сидит, тоже испуганная, а по возрасту совсем ребенок, поманил пальцем. Подошла. Деньги протянул. Глаза потупила, но взяла, и поблагодарить не забыла.

          Прошли в кабинет и, только повернув ключ на два оборота, вдохнул Демьян воздух полной грудью и выдохнул, не стесняясь.

        "Да знаешь ли ты, –– спрашивает, –– кто тебя облагодетельствовал? Самый великий поэт! Лауреат Сталинской премии!"

       Глядит на нее и наслаждается эффектом неожиданности, видит, что у цыпленка ужас в глазах. Улыбнулся, чтобы не умерла от страха, подбодрил. А цыпленок возьми да и возрази:

         "Неправда ваша. Не может такого случиться, чтобы вы были самым великим, потому как самым великим являются Федор Михайлович. Не к лицу вам такие шутки".

        "Да кто тебе такое сказал?–– возмущается Демьян, –– и кто ты, собственно, такая?"

         Бедняжка вроде и трясется, и голосочек еле слышен, но жалости к толстому господину намного больше, чем страха перед ним.

      "Мармеладова я, Сонечка. А барин Федор Михайлович мне ничего не говорили, это я потом от разных людей узнала, а вам-то зачем сердиться, такой приличный с виду господин".

          Демьян ушам своим не верит –– не хватало, чтобы в такой торжественный день какая-то проститутка ему выговаривала.

      "Да кто он такой, твой Достоевский? Его даже в школе не проходят. Игрочишка припадочный. Еще неизвестно, за что он срок получил!"

          А Сонечка на своем стоит.

         "Нет уж, –– лепечет, –– теперь я и денег у вас взять не могу, а остаться с вами и подавно, не ровен час, Федор Михайлович узнают".

         И лопнуло терпенье лауреата. Схватил он графин со стола и –– в Сонечку. Промахнулся, разумеется, где уж попасть в такую крошечную, когда руки трясутся. Но грохоту –– на все заведение. А порядок в борделе, известное дело, строгий. Бордель — не редакция журнала. Не успел он стулом замахнуться, а в дверях уже два молодца в спортивных костюмах. Скрутили и –– в подшефный участок.

          А там все оказалось ко двору –– и значок лауреатский, и диплом, и бумажник с премиальными. Милиционеры, в отличие от собратьев по перу, понимают, что если у человека премия, значит он поэт настоящий, коли назначили, значит за дело. Извинились перед Демьяном Батьковичем, коньячком угостили для снятия душевного напряжения, потом извинились еще раз и попросили задержаться. Пока допивал коньяк с начальником, младшие чины привезли три пачки его сочинений. После раздачи автографов, поэта попросили поделиться творческими планами и высказать свое мнение о порочной связи хулиганствующего поэта Есенина с иностранной танцовщицей. Угадали стражи порядка с вопросом. Излил Демьян свою душу. Все высказал. И слушатели нашли, чем отблагодарить поэта. Хор бывших беспризорников исполнил для автора песню: «Как родная меня мать провожала». Творческая встреча затянулась. Далеко заполночь растроганного лауреата с почетом отвезли к супруге, не забыв по дороге купить цветов на свои деньги. 

          МОРАЛЬ

          Во-первых –– никакой царь не способен дать поэту больше, чем он

получил от Бога.

          Во-вторых –– случайная премия, как случайная связь, чревата

самыми неожиданными последствиями.

           В-третьих –– спасти поэта может только женщина.

ДРУГАЯ  АННА

Если честно признаться, Ахматову я недолюбливаю. И не только моя бабья ревность виновата. Сама она тоже хороша. Кто ей дал право обзывать Есенина московским Надсоном? И вообще — смотреть на него свысока? И все характерец ее. Ну, как же — царица. Она и с Гумилевым-то обращалась, как с последним графоманом. Корней Иванович рассказывал, что при каждом удобном случае заявляла, что пишет стихи лучше, чем он. А удобных случаев у самовлюбленной женщины, как пятниц на неделе. Писать лучше Гумилева достижение не великое, десятки поэтов могут похвастаться, даже Маяковский с Брюсовым, но нельзя же тыкать этим в лицо, это даже обиднее чем намеки о несостоятельности в постели. Оскорбительно и неблагодарно. Если прислушаться к ее славе, то половина, если не больше, приходится на долю Гумилева. На двойной тяге эта колесница, как на крыльях летела. В одиночку не каждый догонит. Анненский –– посерьезней поэт был, а где его слава? Кто знает его кроме узких специалистов?

Грех так говорить, но Бог свидетель — не ради красного словца, а только ради истины — самое гениальное творение Гумилева, это его смерть. В ней он поднялся до Пушкинских высот. Красиво ушел, как великий поэт и как настоящий мужчина. Себе славу обеспечил и бывшей жене помог. Никто и не вспомнил, что они уже давно в разводе. Единственной наследницей славы стала Ахматова. И надо отдать должное — не промотала на смазливых выскочек, сумела распорядиться достойно. Сберегла и приумножила. Умела себя держать. На людях не сутулилась. Марине бы у нее поучиться. Кого угодно спроси — может он представить, чтобы Ахматова работала посудомойкой? Даже Достоевский, в самом кошмарном сне, подобного увидеть не смог бы. А Марина выпрашивала эту высокопрестижную должность. Гениальная Цветаева! Единственный поэт в двадцатом веке, которого можно поставить рядом с Блоком и Есениным. Но в этой компании могла оказаться еще одна женщина — Аннушка Баркова.

 Могла... да не дали. Но уж постарались. И лаской, и указкой. И пляской, и тряской. И холодом, и голодом. Когда поняли, что голос приручить не смогут, делали все, чтобы он пропал. А голос, назло им, закалился. Правда, хрипловатым стал, так ведь и песни у нее не оперные были, не для колоратурного сопрано. Камерная музыка в России — понятие не однозначное. Били, да не добились.

Какое-то проклятие над всем ее родом висело. Прадед, Иван Семенович, какой талантище был! Сам Пушкин его учителем называл. Но растерял талант по кабакам и чужим постелям. Аннушка, правда, к его славе не примазывалась. Говорила, что они всего-навсего однофамильцы, как Толстые, например. На воле скрывала родство с отцом русской поэзии, но на допросах не отреклась, с гордостью заявила, что является прямой наследницей  автора антисоветской поэмы “Лука Мудищев”.  За нее первой срок и схлопотала в  одна тысяча девятьсот тридцать четвертом году от рождества Христова. Проходила по делу как поповна. Прадеда объявили, создателем новой религии, а правнучку — проповедницей ее.

Дали первый срок, но не отстали. У мужланов из органов психология примитивная, для них первый срок нечто — типа первой ночи, думают, если один жлобина девственности лишил, значит и другим в очередь становиться можно.

Один срок отсидела, на другой определили. Время уходит. Имя под строжайшим запретом. А слава, как черенок лопаты тускнеет без постоянной полировки. В пятьдесят шестом возвращалась из неласковых мест одним поездом со Смеляковым. Ярослава Васильевича почитатели на перроне ждут, не дождутся. Ватник с плеч стаскивают и под колеса. Поэта обряжают в кожаную комиссарскую куртку. Матерый Луконин, Евтушенко молоденький...  Один стакан коньяку протягивает, другой — крендель копченой колбасы. Изголодавшийся лагерник закусить не успел, а поклонники уже требуют, чтобы новую поэму читал. Прознали, что классик сочинил в зоне про комсомольскую любовь. Сколько ни вышибали из него высокие чувства, сколько ни вытравливали сторожевыми псами, упрямый поэт сохранил верность идеалам молодости, всем назло донес их до Новодевичьего кладбища.

Аннушка такой верности понять не могла. Потому и стояла на перроне одинешенька. И шубу, чтобы из ватника выпростаться, никто ей не привез. И коньячку с колбаской не поднесли. И стихи новые читать не упрашивали. Да и попробовала бы прочесть — в том же ватничке назад бы и снарядили, не дав передохнуть после длинной дороги из казенного дома. А маленькая передышка даже ей требовалась.

Приехала на трамвае ко мне. Выпили водки, закусили килькой, на рубль сто голов. А потом уже были стихи. Да какие! Оскорбленную женщину до комсомольских соплей унизиться не заставили... Пока она отсыпалась, мы с подругой перепечатывали. Машинка плохонькая. Четвертый экземпляр почти слепой, а хотелось порадовать не четырех человек. Старались не жалея пальцев. Утром побежали показывать стихи хорошим людям. Господи, какими наивными дурехами были. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Но получилось, что и очевидное видят не все. Оказалось, что иные хорошие люди, не для каждого хороши. Я не говорю про угол, который мы пытались найти для Аннушки, с этим все объяснимо, одни рады бы помочь да нечем, у других — есть, чем да обстоятельства мешают, как тому танцору половые органы, людей тоже можно понять, ведь не Валентину Терешкову после героического полета на квартиру устраивали. Я про стихи говорю. Мы даже растерялись. Почему? За что такое пренебрежение? И выразительнее всех кривили губы поклонники Ахматовой. Царица даже в опале не растеряла своей свиты, всегда в окружении челяди, заглядывающей в рот.

Понасмотрелась я на эти добровольческие бригады, презабавнейший народец. Каждый сам по себе ничего не стоит, а важности на десятерых гениев. Будто не они прислуживают, а — им. Весело наблюдать, как  обнимаются, презирая друг друга, но стоит ли об этом говорить, когда иные добровольцы и кумира-то своего ненавидят. Может медицина знает, чем подобное объяснить? Никто не заставляет играть лакейскую роль, никто не держит, а не уходят. Видимо существует какое-то силовое поле. Человек зарекается: все мол, ноги моей там не будет, а через неделю ползет, как пьяница в кабак. Такой вот своеобразный алкоголизм. И мнительны хуже алкоголиков, и ревнивы. Они-то уж знают цену объедкам чужой славы и лишний рот для них больше чем лишний, и больше чем рот.

Вакансий в этих бригадах почти не бывает, все роли разобраны: и кравчий, и стряпчий, и секретарь, и курьер — каждый на своем заслуженном месте. Постороннему человеку между ними не втиснуться, разве что с дефицитным в этих кругах талантом слесаря сантехника. А в самых недрах  всегда есть личность с, мягко говоря, секретной миссией. Случается, что и тайные обязанности свои выполняет она без особого энтузиазма и того, к кому приставлена, больше прикрывает чем закладывает. Но в организации, перед которой отчет держать приходится, простаков не очень много. На голой туфте их не объедешь. Кое-какую информацию сдавать все равно вынуждены. Хозяина жалко, но к хозяйским гостям у прислуги отношение всякое может быть. Потом детишки стукачей будут доказывать в красивых мемуарах, каким бескорыстным и верным поклонником был их папаша, попутно разоблачая другого нехорошего человека, и веские доводы приводить, убедительные и неоспоримые. А зачем их оспаривать? Вполне вероятно, что и папаша и тот «нехороший человек» не подозревая друг друга, занимались общим делом параллельно. В окружение такого знаменитого и влиятельного поэта можно и двух и трех агентов отрядить, организация-то серьезная и недостатка в кадрах не испытывала. В общем, тройной заслон из поклонников и каждой твари по паре.

Мы с подругой в их компанию не напрашивались. И все равно — в штыки. Обнюхивали, как сторожевые собаки — кто такие, мол, и что за интерес у вас к Анне Андреевне. Объясняем, что принесли прекрасные стихи поэтессы только что вернувшейся после второго срока. И снова неприличные вопросы: “За что сидела? Может авантюристка? Может рецидивистка?» —  не сразу и разберешь, кто тебя расспрашивает: люди из органов или поклонники поэтессы. Как будто не знают, за какие грехи поэтов арестовывают. А со стихами еще суровее: “С чего вы решили, что это настоящее? Вы что знаете, как гения от графомана отличить? Кто дал вам право судить?” — отчитали, как гимназисток. О встрече с самой Ахматовой даже и разговаривать не стали, но стихи обещали передать, правда, тут же оговорились, что ничего не гарантируют, как будто Баркова нуждалась в их гарантиях. Передали стихи или утаили — не знаю, но в окололитературных кругах пошли разговорчики, что какая-то другая Анна надумала мериться ростом с настоящей. Возмущались, негодовали, крутили пальцем у виска. В общем, создавали атмосферу. 

Сама Баркова никого на соцсоревнование не вызывала, не до этого было. Одно желание — отогреться. Давно лишенная наивности, понимала, что московское солнце для приезжего не расщедрится, да после северного и косому лучику рад будешь, особенно в первые дни. Только дней этих выпало совсем чуть-чуть. У Анны Андреевны мигрень разыгралась, в депрессию впала царица. Свита отнесла это на счет Барковой. Подсуетились заинтересованные люди, похлопотали по своим скрытым каналам, и двухкратной лагернице пришлось срочно эвакуироваться в удаленную от литературного фронта провинцию. Ахматова к той возне, разумеется, не имела никакого отношения. А если бы нечаянно узнала, что помимо воли усложнила жизнь Барковой — страшно представить, что бы с ней случилось. Самое грустное, что и челядь перепутала жертву. Царица пребывала в дурном настроении совсем по другой причине. Прочла мемуары  Георгия Иванова и очень кривым показалось ей это зеркало. Неужели не догадывалась, что прямых мемуарных зеркал в природе не существует? Конечно, догадывалась, но предпочитала, чтобы кривизна была в другую сторону.

Когда посягнувшая на трон исчезла из виду, довольная свита позволила себе расслабиться и поинтересоваться у царицы: не слыхала ли она о поэтессе Барковой. Ахматова, разумеется, слышала. Даже помнила, что лет тридцать-сорок назад девочке пророчили будущее первой российской поэтессы, с чем она, естественно, не соглашалась и время показало, что была права, потому как о Барковой давно забыли. Свита не стала ее разубеждать, но упоминание о том, что кому-то там непонятно на каком основании пытались примерить чужую корону, приняли к сведению. Получилось, что не зря подозревали. И старались не зря.

Камень был брошен. Круги по воде шли. А еще Козьма Прутков говаривал, о смысле бросания камешков и расходящихся при этом кругов...

И отправилась Аннушка Баркова на Север по третьему разу. Слух об этом дошел и до Ахматовой. Усмехнулась царица и молвила: “Что же они, олухи, своими руками девчонке героическую биографию делают.” И привела свою свиту в уныние. Вроде и не их стараниями накрутили поэтессе третий срок, а все равно обидно, что для какой-то Барковой государство делает больше, чем для их царицы.

          МОРАЛЬ

          Во-первых — псари всегда коварней чем цари.

          Во-вторых — нет ничего опаснее ранней славы. Слишком много желающих   ниспровергнуть ее.

          В-третьих — спасти поэтессу не может никто. Кроме себя самой надеяться ей не на кого.

ВЕРЛЕН И РЕМБО

Ну что же ты, санитар, сколько можно таскать свой пошленький багаж, постыдился бы...

Рэмбо –– это громадная американская обезьяна, а Рембо –– знаменитый французский поэт. Но знаменитый и великий –– не одно и то же, об этом у нас уже был разговор. Самый великий французский поэт –– Верлен. Король поэтов. Только с королевой не повезло. Женила его на себе некрасивая склочная баба. Самого Верлена тоже красавцем не назовешь, зато какой талантище, а музы достойной найти не мог. Как он страдал. Все его стихи рождены страданием. Верлена я обожаю. А Рембо –– нет. Торгаш он и есть торгаш. Живыми людьми спекулировал. Правда, это потом, когда заматерел, а поначалу крутился в парижском полусвете чуть ли не на побегушках.

Увидел Верлен кудрявенького красавчика и взыграло ретивое. А Рембо на Верлена никакого внимания. Он совсем не перед ним задом крутил. Надеялся кого-нибудь с толстым кошельком зацепить. С франками, с фунтами, с гульденами –– без разницы. Но зацепил нищего Верлена. И тот в Рембо, как Пушкин в Наталью Николаевну. А чем завлечь красавчика? С валютой просто –– отдайся, отрок, озолочу –– и отрок отдался. Если в штанах большая ширинка, тогда и карманы большие нужны. Бывают и за счет ширинки живут, но такие сделки только со старухами. А поэту для вдохновения молоденькие требуются. Мой, например, девиц из хореографического кружка приводит, так я не ревную, потому что –– поэт. Чешет Верлен свою лысину, а как подступиться –– не знает. Нечем ему Рембо озолотить. А за так –– не отдается. Скупится меценатствовать. И запил Верлен с тоски. Неделю квасил, а на выходе из запоя его осенило, у поэтов такое частенько случается, придумал, с какого боку к Рембо подкатиться. Приходит и говорит:

"Отдайся, а я тебя прославлю".

Парнишка, даром что деревенский, но смекнул, что реклама в торговом деле не помешает. И заинтересовался, каким образом этот лысый алкаш прославить его собирается. А тот ему и говорит, что поэтом сделает, знаменитым на всю Францию.

"Вот, –– говорит, –– гениальные стихи из неопубликованных, завтра несем в редакцию и печатаем под твоим именем. Ляжешь со мной и проснешься знаменитым".

А торгаш ему:

"Нет, - говорит, - сначала славу обеспечь, а потом уже расплачусь, честное купеческое".

Верлену деваться некуда, пришлось согласиться. Отнесли, напечатали, слава пошла. Но Рембо торгуется - никакая это не слава, говорит, а всего-навсего известность. Гонорары получает, с элитой общается, и все равно мало. Новых стихов требует. Верлен места себе не находит - раздразнили аппетит, а не дали. Бесится поэт. Жену со злости поколотил и в бордель отправился. Искал сочувствия, а нашел насекомых, у вас в медицине они известны под названием лобковая вошь. Пока в очереди за политанью стоял, сочинил стихотворение про искательниц блох, имея ввиду этих самых вошек. Показал Рембо. Тот оценил, но поспешил не в постель, а в редакцию, с издателями он уже без помощи Верлена объяснялся. Поэт ему, а где же, мол, обещанное. Ну а торгаш не отказывается, хитрый, только сначала насекомых вывести предложил и справочку от доктора предоставить. И снова томление, снова грезы, снова запой. От страсти неудовлетворенной у Верлена нервное расстройство случилось. В таком вот бреду и сочинил он поэму про пьяный корабль. А когда протрезвел, прочитал и понял –– на века сработана вещь. Хотел себе оставить для полного собрания сочинений. А Рембо уже тут как тут.

"Ну-ка, дай-ка, –– говорит, –– гляну, что я новенького и нетленного насочинял".

Верлен листок за спину прячет.

"Это личное, неотшлифованное".

Да где поэту торгаша обмануть. У того –– нюх.

"Ишь ты, –– говорит, –– какой хитрый; как хорошенькое, так сразу личное, а для меня –– на, боже, что нам не гоже".

Верлен ему:

"Зачем напраслину возводишь, я для тебя цветной сонет приготовил, ты с ним в историю войдешь".

Рембо от сонета не отказался, но не уходит, выпить попросил, а потом и говорит:

"Устал я что-то, разморило меня, можно я у тебя под бочком прилягу, только без приставаний, пожалуйста".

А сам уже брюки снимает и шторы задергивает.

У Верлена руки затряслись, лысина вспотела, ноги подкосились ––наконец-то, вот оно желанное. Рассудок помутился. В таком состоянии, не то что любимое стихотворение, собрание сочинений отдашь. Прежние поэты с размахом были, нынешним не чета.

И ушел "Пьяный корабль" в кругосветное путешествие под пиратским флагом, а если проще –– под именем Артюра Рембо. Отработать ему, конечно, пришлось, не отвертелся, но сколько он стихов за мелкую услугу вытянул. Каждый раз, перед тем как штаны спустить, новенькое требовал. А у Верлена, как назло, творческий кризис наступил. Рембо видит, что старик выдыхается, сальдо с бульдо прикинул и решил, что для славы вполне достаточно уже напечатанного, значит, пора все силы бросить на торгашеское дело. Нечего время даром терять. Время –– деньги. Но красиво уйти, по вредности своей спекулянтской натуры, не смог. Выложил Верлену на прощание, что и стихи у него слабенькие, и мужское достоинство не крепче стихов.

Для поэта –– страшнее оскорбления не придумаешь. К несчастью, и пистолет под руку подвернулся. Хорошо еще –– не на смерть. Но щелкоперы раздули скандал. Беднягу Верлена в тюрьму засадили, а Рембо в Африку удрал и спекуляцией занялся.

Он живыми людьми торгует, а критики луку нанюхались и плачут, что юный гений оставил поэзию. Сочиняют восторженные статьи, рыщут в поисках его ученических строчек и черновиков, и хоть бы один засомневался, что гений никогда не сменяет лиру на счеты. А то: "Сверкнул талантом и пропал в африканской ночи". Голой попкой сверкнул, а не талантом. Прости за грубое слово, но другого, он не заслуживает. Да еще и великого поэта за решетку загнал. Дантес номер два.

И самое несправедливое, что все это могло остаться в тайне. И осталось бы, если бы моя знакомая не нашла дневник с предсмертной исповедью Рембо. Видимо, вспомнил Бога, испугался и с грамматическими ошибками, но откровенно переложил на бумагу все, что на душе скопилось и давило.

Как попала исповедь к моей знакомой? Случайно, когда выполняла интернациональный долг. Нет, не в Афгане. К афганской компании она уже повзрослела до такой степени, что и с внутренними долгами сложновато стало. Имеется в виду другая страна. Была у нее конспиративная встреча в борделе, а резидента выследили, пять человек на хвосте привел, а когда понял, что окружили, нажал потайную кнопку в портфеле –– всех в клочья, а полстены в пыль. Там в пыли тетрадочка эта и нашлась. Моя знакомая сразу поняла ей цену и пересняла на микропленку. Когда возвращалась в Россию, спрятала тетрадку в чемодане, а пленку –– на себе. Все отобрали. Но, думаю, таможенники вовсе не дураки такое богатство уничтожать, нашли покупателя. К очередному юбилею Верлена обязательно где-нибудь опубликуют. Шило в мешке не утаишь.

МОРАЛЬ

Во-первых –– гений и торговля несовместимы.

Во-вторых –– великий поэт может позволить себе любую слабость, кроме одной ––  писать посредственные стихи, даже если пишет их за другого человека.

В-третьих –– спасти поэта может только женщина.

Из книги «ГДЕ  НАША  НЕ  ПРОПАДАЛА»

МСТИТЕЛЬ

Сейчас в школе вроде и  на втор​ой год не оставляют, не говоря уже про третий, а в наши времена у некоторых шестиклассников усы росли. Вся эта послевоенная без​отцовщина не очень тянулась к знаниям, да и с чего бы, если в питании не хватало сахара, а в воспитании — ремня в твердой муж​ской руке. Но это к слову...

Учился в нашем классе Толик Южаков. Нет, не второгодник, почти отличник, на математичес​кую олимпиаду ездил. Но олимпи​ада была потом, а для начала его искупали в этом самом... продук​те, на который все мы перераба​тываем окружающую нас фауну и флору. Короче, в сортире искупа​ли. Заскочил первоклашка на пере​менке, а там второгодники махрой дымят, кольца пускать учатся, ему интересно, засмотрелся ребенок. А те:

"Чего уставился? Чинарик ждешь?»

 "Нет, — говорит, — не жду, ма​леньким курить вредно, они от папирос расти перестают."

Оболтусы в хохот. Видят, что мальчик домашний, паинька, значит, пора к жизни приучать. Просмеялись и спрашивают:

"А тебе вырасти быстрее хо​чется?"

 Пацаненок доверчиво согла​шается. Те ему объясняют, что без удобрений даже картошка чахнет, растолковывают, как могут, на доступных примерах — без навоза, дескать, ничего не растет. Пока Толик  соображал, куда они клонят, его в четыре руки взяли за шиво​рот и окунули в самую гущу. По​любовались на картинку и смы​лись, оставили на потеху другим. Висит перепуганный мальчишка в "очке" и хнычет, даже громкость прибавить боится. Утонуть, конеч​но, не дали. Пришли какие-то стар​шеклассники, вытащили и отвели в учительскую. А у справедливых пе​дагогов тоже ума палата — нет бы домой пацана отправить, чтобы отмыли его там да переодели - нет, им следствие начать необхо​димо, вовремя отреагировать надо. Пацана опять за шкирку и повели по классам, чтобы хулига​нов опознал, будто те дожидаться станут Да если кто и не сбежал с уроков, все равно перепуганный первоклассник никого опознать не смог. Тащат горемыку из класса в класс, как учебное пособие или наглядную агитацию, с него каплет нечто зелено-коричневого цвета и по всему пути следования шлейф сортирных ароматов тянется. Обидчиков не нашли, а жертву всей школе показали. Устроили представление. Такое кино и зри​тели-то не сразу забывают, а что говорить про того, кому роль кло​уна досталась...

На другой день мамаша в шко​лу пришла. Грозилась нажаловать​ся. А куда? Кому жаловаться? Да и на кого? На лоботрясов, которых так и не выявили? На учителей? Про​сидела в кабинете директора це​лый урок, вышла вся в слезах и смирно отправилась восвояси. Толик по этому случаю два дня шко​лу пропустил, а на третий выпро​водили — деваться-то некуда. Образование всеобщее и обязатель​ное.

У нас и взрослое народонасе​ление не слишком перегружено хорошими манерами, а откуда им взяться у пацанов. Необязательно со зла, чаще ради глупой шутки иной дурак, проходя мимо Толи​ка, возьмет да и закрутит носом — откуда, мол, запашок. А он терпит. Если человек не обижается, то и дразнить его неинтересно. Не сразу, конечно, но постепенно о его крещении в сортире стали за​бывать. Мы, но не он.

Все помнил. Не вырвал эту за​нозу. Наоборот, нянчил ее и холил. Но скрывал. Он вообще не выпя​чивался Не из каких-то там хитроумных расчетов, просто от приро​ды незаметным был. На физкультуре стоял в середине и в игрищах наших серединки держался. В заводилы не лез, но и под мамкину юбку не прятался. А если в математике всех перещеголял, даже самых активных отличников, так опять же не потому, что старался обойти, не из кожи лез, а с такой головой родился. И когда олимпиаду выиграл, заноситься не стал — к нему с поздравлениями, а он от​махивается.

Медленно тянется школьное время, а выпускной вечер подкрадывается вроде как и неожиданно. Да и не вечер это вовсе, а целый выпускной день. Торжественная часть началась после обеда. Пока нам толкали напутственные речи и вручали аттестаты под туш, пред​ки наши, которые в президиуме сидеть не любили, готовились к гу​лянке — вытащили столы в школьный коридор и завалили их разной снедью. Забавный такой натюрмортик составился — из напитков на поверхности клеенки только лимонад и кипяток в трех самова​рах, а на закуску к ним и селедоч​ка, и грибочки, и огурчики. Так что и за столом от батькиных щедрот можно остограммиться крепленым лимонадиком, и в скверике свое припрятано было. Толик в этот день первый раз в жизни откушал. И... был один Толик Южаков, а стал совсем другой. Нет, даже не так. Поначалу, как только выпил, он вроде еще тише сделался. Чудеса начались из-за Вовки Митина.

Что такое Митин — да так себе, не парень, а недоразумение в брюках, дураком в армию уходил, а вернулся еще дурнее. В любом поселке водится порода любите​лей ошиваться возле массовых пьянок и клянчить, чтобы стакан вы​несли — он именно из таких. Вышли мы на крылечко проветриться. Митин с мужиками на тротуаре топтался. Темнело уже, но Толик его высмотрел. И с разбегу, ни слова ни говоря, — по роже. Мы аж остолбенели. Никогда не видели, чтобы он дрался. Может быть,  первый раз в жизни человека ударил, но во вкус быстро вошел. Пока Митин глазами хлопал, Толик и справа, и слева приложился. Мужики, что рядом стояли, вмешиваться не захотели, видно, смекнули, что за дело бьют. Те не засту​паются, а мы своего решили все-таки оттащить. Не из жалости к Ми​тину — с чего бы его жалеть — про​сто настроение недрачливое было. Да и за Толика испугались, говорю же, первый раз его таким увидели. Оттаскиваем, а он бры​кается, кипит весь. Утихомирили кое-как и, само собой, допытыва​емся, какая муха его укусила. За​чем драться с мозгляком, которо​го соплей перешибешь — не мо​жем понять такого геройства. И Толик раскололся, напомнил, в чем его выкупали десять лет назад. Оказалось, что Митин был одним из той пятерки крестных. Парень рассказывает, а слезы унять не мо​жет. Сам заводится и нас заводит. Градусы, конечно, тоже подогре​вают. Он еще и выговориться не успел, а мы уже на благородную месть его подбиваем, на святое дело. Уговариваем срочно изло​вить Митина и освежить ему память таким же купанием. Жалеем, разу​меется, что на месте школьного сортира разбили большую клумбу, но почти такой же скворечник ос​тался на стадионе, значит, оттащим поганца туда и окунем, чтобы знал, как над маленькими издеваться. С Митиным разберемся и дальше пойдем. Кто еще там был — пыта​ем Толика. А друг наш уже и сам не рад, что открылся. Никого, мол, не осталось, по большим городам расползлись все, кроме Митина и... Замолчал. Мы наседаем. Толик мнется, мычит. И все-таки вытяну​ли из него — был в той компании и Володька Соловьев. Вот именно — тот самый, маяк производства. С человеком из президиума разби​раться сложнее, это не какой-ни​будь забулдыга, которому отве​сишь оплеуху, и никто заступаться не станет, еще и спасибо скажут, даже мать родная благодарить придет. Соловей — другой колен​кор. Он и сам бугаина порядоч​ный, да и заступников рота набе​жит — желающих защитить сильно​го всегда предостаточно. Однако и это нас не остудило. Заяц во хмелю — смелее самурая. Кипятимся — ни​каких поблажек, никаких уступок, если маяк напакостил, значит, и маяк обязан ответить, разберемся с Митиным — и прямым ходом к Со​ловьеву... Сколько нас было — трое или четверо — не помню, но спра​вились бы с любым. И, главное, всех переполнял справедливый гнев... Всех, кроме Толика. Тот уже выплеснул всю обиду, успел поостыть и нас урезонивать начал. Спасибо, мол, ребята, за сочувствие, но моих не троньте, я с ними сам разберусь. И убедил. По нашему доморощенному кодексу чести чужого врага, как чужую скотину, без разрешения бить не полагалось.

Быстро загорелись и так же быстро остыли — выпускной вечер все-таки, танцы в полные обороты, потом провожания...

Спать ложились хмельными и неразумными, а проснулись обладателями аттестатов зрелости. Сидим, значит, свежесозревшие, рассуждаем, как поведет себя Толик Южаков, будет ли мстить Соловьеву, а если будет — какими средствами и методами. На всякий случай сходили к нему и предложили помощь, заверили, что в обиду не дадим. Да лучше бы не тревожили пацана, не бередили. Только в краску вогнали. Нос в книжку воткнул и бормочет, чтобы мы отстали и забыли поскорее о глупой выходке. Получалось, что утро действительно мудренее вечера.

Но недели через две выпили перед танцами и, как на грех, встретили Митина. Толик оторвался от нас и опять без разговоров — по сопатке. Мы не встревали — пусть парень душу облегчит, что​бы дальше не мучиться. Драться он не умел и ударил неуклюже, по-бабьи как-то, а тот придурок крутанулся юлой и — носом в землю. Толик стоит над ним и не знает, что делать. Кто-то из нас подсказал, чтобы ногой добавил. Толик пос​лушался и пнул. Митин тут же со​образил, что отлежаться не полу​чится, вскочил и — деру, да с такой скоростью, что на велосипеде не догонишь. Убежал, ну и ладно. То​лик вдогонку пообещал ему встре​чу на узенькое дорожке, но мы поняли, что угроза для острастки — сколько можно один и тот же урок повторять. Посвистели вслед и затянули дружным хором "Мы идем по Уругваю..." И Толик вро​де как повеселел. Кончилась война — перекуем мечи на орала. Но на другой день собирались вместе в карты на пляже поиграть, а он не пришел. Заглянул вечером к нему, сидит кислый, разговаривать не хочет, делает вид, что к вступитель​ным экзаменам готовится. А чего ему зубрить, когда и так любую задачку хоть по физике, хоть по алгебре на лету щелкает.

Экзамены он сдал, и не куда-нибудь поступил, а в МГУ — единственный из нашей школы за все времена. Когда из Москвы героем возвратился, с отцом событие от​метил, потом вышел на улицу, отыскал Митина и набил морду.

Процедура начала приобретать болезненный характер. В сентябре, после колхозных работ, загля​нул домой на пару дней и устроил охоту. Подослал к Митину пацаненка и велел передать, что кореша сгоношили на  выпивку и ждут его на пруду возле пожарки. Тому, дубине, заподозрить бы –– с чего это вдруг они такими заботливыми к нему стали –– куда там губищи раскатал и вприпрыжку. А возле бани напоролся на кулак. Толик, разумеется, под газом был, послонялся, наверное, по улицам, не встретил, ну и закинул на всякий случай живца, а тот, балбес, не раздумывая, клюнул, можно ска​зать, на заглот взял.

 На ноябрьские праздники — опять двадцать пять. Хотя Митин и прятался, но в посел​ке не в столице –– и клуб один, и магазинов всего три, хоть пить бросай. Кстати, о выпивке, мне кажется, Толик и поддавал-то с единственной целью, чтобы вдох​новиться на акт возмездия.

А где-то перед Новым годом дядю Васю Кирпичева отправили на пенсию, и на его место приехал новый участковый, наш поселко​вый парень, Андрюха Кудрявцев. Он после армии школу милиции окончил, сначала в городе служил, а в поселок перевелся уже с повышением. Тут же выяснилось, что и Андрюха был в той сортирной ком​пашке. Митин увидел на бывшем подельнике милицейскую форму и воспрянул. На каждом углу трещал, что Андрюха его в обиду не даст и обязательно упечет студента. Однако участковый заступаться не спешил. Толик и при нем в каждый приезд ухитрялся подловить Мити​на. Да и как заступишься — не охранять же никчемного мужичонку, бросив все дела.

Канитель тянулась до лета. То​лик приехал на каникулы и, естественно, после первой же выпивки отправился совершать ритуал. Встреча случилась возле пятачка. И Кудрявцев там был, но в драку вме​шиваться не стал, дал возможность отволтузить друга детства. Зато ут​ром заглянул к Митину домой и, пока тот не успел опохмелиться, послал в амбулаторию на освиде​тельствование. Серьезных повреждений, конечно, не обнаружилось. Говорю же, что он драться не умел. Захотел бы человек по-настоящему отомстить, он бы в бок​серскую секцию записался или кастет раздобыл — мало ли способов... Но фонарь под глазом у Ми​тина все-таки засвидетельствовали. Может, Андрюха сам дружку за​светил для убедительности. Но фактов на лице Митина хватило, чтобы студент МГУ отбыл к бес​платному парикмахеру, а от него — на пятнадцать суток.

Волосы к началу учебного года успевали отрасти, только вряд ли допустили бы его до занятий. О том, чтобы нужная бумага попала в университет, Кудрявцев позаботился. По его рассуждениям выходило, что хулигану высшая математика ни к чему, для него достаточно уметь считать до пятнадцати. Митин не то что гоголем ходил — самым натуральным павлином –– а как же, его всю жизнь ни во что не ставили, и вдруг за обыкновенный фингал под глазом отправили студента мести улицы в районном центре.

Некоторые считали, что если бы Митин не дразнил Толика, тот бы отступился. Может быть, и так. А может, и нет. Теперь гадать бесполезно. Митин, конечно, обнаг​лел, почуял силу за спиной и сам начал провоцировать. Но, мне ка​жется, это была болезнь. Волосы еще не отросли, а Толик снова вы​пил и подкараулил... А Кудрявцев тут как тут, даже свидетелей нашел.

Два года парню припаяли. Учился на математика — сделали «химиком». А это уже совсем другая наука, совсем другие способности требуются и, боюсь, не нашлось их у Толика. Мать, правда, говорила, что он после освобождения поступил в Новосибирский университет. Потому, дескать, и домой не вернулся. Но тот же Митин заверял будто его заступник по своему милицейскому телефону узнал, что студент схлопотал новый срок. Попасть в тюрьму намного проще чем в университет — дураку понятно. И опять же, студентам, в отличии от зэков, два раза в год каникулы положены, а Толик ни зимой, ни летом не приехал. Поэтому верили Митину, а не матери. Но радость его оказалась недолгой. Пошел на двадцать третье февраля поздравить своего влиятельного подельника с мужским праздником. Пьянущий приперся, но с бутылкой А Кудрявцев его не пустил. Присел обиженный на лавочку выпить с тоски… и нашли его только утром, замерзшего. Глупо жил и глупо умер. Но может Толик потому и не приезжал, что Митина не стало и мстить больше некому? Не исключено. Но мать-то еще жива была –– мог бы и навестить. 

Да, видно, не так-то все просто, как со стороны кажется. 

БИЧ-РЫБА

Сидели как-то под елкой, прятались от дождя. Не скажу, что сухие оставались, но терпимо, во всяком случае, уютнее, чем на голом берегу. И зашел разговор о сорной рыбе –– такая  ли сорная она, как некоторые пижоны мнят. Налима, к примеру, взять. За что его поселенцем обзывают, а случается и совсем пренебрежительно –– бич-рыбой? Это кормильца-то? Спроси любого нормального мужика на большой реке и он тебе растолкует, что без налима зима в три раза длиннее покажется.

С ершом –– сложнее. Есть у него бичеватые замашки: и сети забивает, и наживку приготовленную для крупной рыбы ворует. И еще, один промысловик рассказывал, что в диких озерах его нет, но стоит обосноваться на озере людям и, спустя какое-то время, появляются ерши. Получается, что завозят, как сорняки с навозом. А как еще объяснишь? Если, конечно, промысловик не намудрил.

Хотя были времена, когда ершей в Москву пудами везли и настоящие баре большие деньги за их сопли платили. Именно за сопли, потому как в цене держались только живые ерши, со слизью. Нынешний гурман, сникерсами одурманенный, сколько ни пыжится, а настоящего лакомства распробовать не в состоянии, ему лишь бы обертка блестела.

О том, что ерш в ухе хорош, разговаривать нет смысла, известное дело. Можно его и в роли живца использовать. Но, оказывается, есть и другое применение.

Работали со мной два мужика, два друга: круг и дырка от круга.  Ангарские орелики. Когда их деревню в зону затопления зачислили, на Север перебрались. Одного Юркой звали, второго –– Германом, вроде как, в честь первых космонавтов. Правда, Юрка появился на свет за полтора года до полета Гагарина, а Германа, без всякого трепа, в честь Титова нарекли –– с каких бы шишей в ангарской деревне такое имя полюбилось. Но если со свежим человеком заходил разговор об именах, Юрка обязательно уточнял что назван в честь первого космонавта, а Герман –– второго. Подчеркивал: кто есть кто, и не только в космонавтике. Потому и Германа постоянно за собой таскал, чтобы первым себя чувствовать и, главное, чтобы люди это видели. Друга такой расклад, вроде как, и не волновал. Наверно с детства так повелось. Частенько мелкие пацаны жмутся под крыло к тем, кто постарше и поздоровее. Тяга понятная. Только не видно было, чтобы Юрка дружка защищал. Наоборот, шпынял постоянно. Говорили, даже поколачивал по пьянке. Да и на работе: где что отремонтировать, зовут вроде Юрку, а он первым делом Германа ищет, вроде как на подхват, а присмотреться, ежели, то у помощника и руки половчее и голова лучше соображает. И, самое главное, первый жил своим домом, а второй кантовался в примаках у местной красавицы. Впрочем, красавица –– это задолго до Германа. Но что-то и ему досталось. Хотя и транжирила Верка свою красоту, не задумываясь. Школьницей на сухогрузе переночевала и толстеть начала. А дальше привычная история: проработки в учительской, запоздалый аборт и веселая слава на всю оставшуюся жизнь. Везучая бабенка годами балует и тишь да гладь, а невезучую с первого раза начинают на «б» называть. Да тут еще и мать в бане угорела. С тоски и от свободы совсем девка в разнос пошла. 

Нормальные мужики у нее не задерживались, чаще всего уходили, даже не утром, а среди ночи. А Герман завяз. Притерпелись как-то. А что им делить?  Мила не бела, да какие дела коли сам не красен. Поговаривали, что она и при нем никому не отказывала, да цену этим разговорам сами знаете. Старый деготь, что кривой ноготь маникюром не закрасишь. Но, опять же, попивала Верка. А у пьяной бабы изба чужая, это все знают. И до Германа слухи доходили, но как-то мирился. Юрка объяснял: деваться, мол, некуда, в общаге жить надоело вот и терпит. Строить догадки дело не хитрое, многие горазды. А чужая душа, не чужой карман, в нее и вору дорога заказана. Зато, почему сам Юрка не мог успокоиться, я знаю наверняка.

Пытался, но не обломилось.

А такие гусаки отказов не прощают. Особенно если для всех открыто, а его, рожей об дверь. И заклинило «первого космонавта».

Короче, пошли друзья ловить налимов. Чтобы не мерзнуть на льду, надежнее, всего греться чаем, но у Германа термоса не было, а Юрка, свой, поленился тащить, поэтому грелись водкой. Клевало плохо, а сугрева набрали с запасом. Водки много, значит и болтовни через край. А о чем говорить, когда рыба не клюет? Сколько ни вспоминай тайменя оборвавшего блесну пять лет назад или чира, выпрыгнувшего прошлой осенью через борт лодки, все равно разговор к бабам вырулит. И завел Юрка свою пластинку, дескать, Верка твоя такая рассякая, все её так и сяк, а ты, размазня, терпишь. Один остановиться не может, другой останавливать не умеет. Родился таким терпеливым. Он и Верку терпит, и Юрку терпит. Он и до поклевки дотерпелся. Одного налима выворотил, другого, третьего… Самолюбивому другу лишнее расстройство. Совсем разнервничался. Места себе не находит. И подливает, подливает. Водки –– в кружку, масла в огонь. Масло –– не в прямом смысле, я разговоры имею в виду. Кое-как и у него клюнуло, только вместо налима ерш из лунки вылетел. А Герман к тому времени совсем окосел. Тут-то Юрка и предложил ему проучить бабу, наказать за неверность. И наказание-то придумал злее гестаповского. Колючки у ерша прижал к спине, обмотал ниткой и бросил на лед. А когда все это смерзлось и превратилось в гладкую сосульку, нитку срезал. Пока ерш лежит в замороженном виде, иголки почти безобидны, но стоит ему оттаять, и они снова ощетинятся. Готовил каверзу молча, потом вылил остатки водки в кружку Германа и растолковал бедняге, как с этой миной обращаться. Вдолбил в пьяные мозги засунуть адскую сосульку неверной сожительнице в то самое место, которым она хорошего человека рогами украшает.

Водку допили, и рыбалка неинтересной стала. Доковыляли до берега. Перед тем, как разойтись еще чекушку взяли.

Кое-как до дома дополз. Открывает дверь, а там карикатура из журнала «Крокодил»: на столе пустые бутылки, в тарелках окурки, его пальто с вывернутыми карманами на полу, а на кровати пьяная Верка дрыхнет. Точно такую же картинку друг ему на реке рисовал. Тронул бабу за плечо –– не просыпается, только стонет во сне и стоны, откровенные, как в кино. Ну и лопнуло терпение.

Сделал все, как Юрка учил. 

Сотворил страшную месть, а чем дальше заняться придумать не может. Водки ему не оставили. Идти в магазин, сил не осталось. Включил чайник, чтобы согреться.  Но не дождался, уснул за столом. Вскочил, когда вонь пошла. Выдернул шнур, но припоздал: розетку перекосило, чайник почернел. Присел в расстроенных чувствах, силится придумать, как перед бабой за испорченный чайник оправдаться, только в похмельную башку ничего путного не приходит. Он и о своем-то сюрпризе, на который друг науськал, не сразу вспомнил, а когда шевельнулось в размягченном мозгу, что  Верке устроил… Не то чтобы протрезвел, но перепугался по-настоящему.

Рассказывал потом: сижу, дескать, руки-ноги от страха отнялись, подняться не могу, смотрю на Верку –– не шевелится. Жива или нет? Непонятно. Кое-как все-таки встал. Подкрался. Сопит. Значит жива. Дотронуться боюсь. Пусть лучше спокойно лежит, любое лишнее движение, может увечьем кончиться. Потом понял, что все равно когда-нибудь проснется, еще хуже будет. Осмелился, пока она под пьяным наркозом, попытаться вытащить злосчастного ерша. Попробовал пальцем его нащупать. Бесполезно. Не достал, видно далеко провалился. А Верка так и не проснулась. Только сопит и улыбается. 

Что делать? Куда бежать? Не к Юрке же? В больницу? Или сразу к участковому, сдаваться?

И тогда он вспомнил про меня. Не сказать, что друзьями были, но и не чурались. Раза три, а может и пять, рыбалка сводила. Там наверно и похвастался, что у меня в городе знакомый хирург в приятелях. Болтанул и забыл, а он вспомнил, когда припекло.

Прибегает ко мне в общежитие: губы трясутся, язык еле ворочается. Если бы даже и вразумительно объяснял, и то бы я не сразу понял, в чем дело. А тут ситуация, сами видите… Это надо же додуматься. И сколько водки надо выжрать, чтобы на такое решиться? Но коли уж стряслась беда, надо помогать человеку. Только чем? Какая от меня польза? Доктор, мой приятель, мужик настоящий, барина из себя не корчит, но мы к тому времени года три уже, как не виделись. Я и адреса не знаю. Улицу помню, а номер дома –– хоть убей. Если окажусь в городе, найду, разумеется, только до города-то больше тыщи километров. Самолет –– два раза в неделю, ближайший рейс –– через сутки, если погода позволит. А сутки эти прожить еще надо.

Сидит бедолага, домой идти страшно, хотя и понимает, что надо на всякий случай рядом быть, но тянет, не уходит.

«Слушай, ––говорит, –– а раствориться он там не может?»

До меня не сразу доходит, кто должен растворяться.  А он в глаза мне заглядывает и рассуждает:

«Глотают же налимы этих ершей, и ничего с ними не случается, переваривают. В желудке может и растворится. А там?».

С такой надеждой спрашивает. 

Деваться некуда. Соглашаюсь, чтобы не добивать, пусть и не очень верю. А Герман не унимается:

«Я же искал пальцем, не нашел. Может, все-таки, растворился? Или в желудок проскочил. Ты не знаешь, это место у баб с желудком соединяется или нет?»

И опять в тупик поставил. Кто их знает, говорю, этих баб, у них все не по-человечески. Вроде как обнадежил мужика. Вздохнул и спросил, нет ли у меня выпить. У меня не было. Хранить водку в общаге, железный характер нужен. 

«Ну и хорошо, –– говорит, –– нельзя мне сейчас пить, не время. Подумаю, пожалуй, и вообще завяжу».

Снова вздыхать начал, потом попросил курева, чтобы до утра хватило и пошел. Хорошо еще с собой не позвал.

Второй раз прибежал уже утром. Перехватил по дороге на работу. Посмотрел на его счастливую рожу и понял, что все обошлось.

«Представляешь, ––говорит, –– сижу на краешке кровати рядом с ней, прилечь боюсь, вдруг усну, а проснусь рядом с мертвой. И все-таки сморило. Но кемарю сидя. И вдруг визг на весь дом. Я аж подпрыгнул с перепугу. Отскочил к столу, оглянулся: вижу Верка сидит на кровати и что-то нашаривает рядом с собой в простынях. А потом, как влепит мне этим ершом в морду, что, мол, за дурацкие шутки, зачем эту сопливую гадость в кровать подбросил. Оказывается, красавица спину себе уколола. Я уж помалкиваю. Потом сообразил стрелку перевести, начал допрашивать с кем пила. Она, что-то плетет, про каких-то подруг, а я не слушаю, пытаюсь понять, какой ангел меня от беды уберег. Видимо  не удержал ерша в пьяных пальцах и выронил, а может сам выпал оттуда, пока мороженный да скользкий был».

Предупредил меня, попросил никому не рассказывать и побежал Верку опохмелять.

Везет все-таки пьяным. А могло бы… Даже представить страшно.

Я думал, что после этого случая Герман своего друга за версту обходить будет. Дудки. Все забыл. Все простил. Такой вот терпеливый.

КАЗАНСКИЕ  СИРОТЫ

Вроде бы уже говорил, но повторюсь: омуль — это не пескарь, о нем, как о выпивке, можно рассказывать бесконечно. Первая — колом, вторая — соколом. А присказка в любом случае пожиже самой сказки. Ну, привезли мне полный сапог омуля, ну, полакомился, но я ведь не кот какой-нибудь, для меня интерес не только в пережевыванье, самый главный смак — в переживаниях.

Мишка Хамайкин, который зимой звал меня на щук, а сам привел на пасеку медовуху пить, к осени обзавелся дальним родственником. Двоюродная сестра жены вышла замуж за туруханца. Смекаете, к чему клоню? Вот именно — с таким свояком всяко-разно знакомиться надо, и обязательно на его территории. Ну и меня для компании заманил. Я, сами понимаете, не очень сопротивлялся. Напомнил на всякий случай о пасечнике, не хотелось бы лететь за тысячу верст медовуху хлебать. Но он заверил, что пчелы в тех краях не водятся. И я согласился. А билет до Туруханска в ту пору стоил около сорока рублей, но зато, какое удовольствие и какой азарт!..

Свояка Серегой звали, крепкий парнишечка, пудов этак на шесть, потом он жаловался на лишний вес — "Вихрь" плохо тянет, когда от рыбнадзора удирать приходится, но это потом, и уж, к слову, главное, чтобы характер тяжелым не был, с этим грузом и убегать, и догонять намного труднее. Встретил нас в порту возле трапа, увидели и сразу поняли —  свой своячок. Один недостаток — молодожен. Медовый месяц еще не забыт, а тут мы, пусть и со своей медовухой, но и с заботами своими. Может, нам лучше в гостиницу устроиться, говорю, чтобы не вертеться под ногами. Он мимо ушей пропустил. Выходим на дорогу, а там братан его старший, Васька, на мотоцикле нас поджидает. Я опять про гостиницу заикаюсь. Васька хохочет. Ага, говорит, разбежались, хозяйка гостиницы третий день от посетителей прячется, все раскладушки у знакомых собрала, а гости валят и валят. И не простой народ — сплошные инспекторы: бухгалтера с ревизией, пожарники, котлонадзор, ОБХСС, профсоюзная и даже экологическая инспекция — у всех срочные дела в Туруханске, всем приспичило именно в эти дни, Но они нам не помеха, эти люди даже к берегу не подходят — сухопутные рыбаки. Да если бы только они любили малосольного омулька... Рыбнадзоровцы тоже этим деликатесом не брезгуют. Со всей реки, как на слет ударников. Все флаги нынче в гости к  нам, все фляги — к северным кормам. Так что ноченьки нас ожидали бурные.

Можно, конечно, добывать с дозволения рыбнадзора. У Сереги даже лицензия была. По этой бумажке разрешалось ловить омуля с восьми утра до восьми вечера — двенадцать часов подряд, хоть заплавайся, но вся хитрость в том, что глупый омуль идет как раз в другую половину суток, с восьми вечера до восьми утра. Цифры одинаковые, а результат разный. Хитрая система. Все во имя, все во благо. Но русский мужик приучен к постоянной заботе, он и не такое терпел.

Короче, по утрам мы нежились в постелях, хотел сказать на кроватях, но спали мы на полу, хотя и стелили нам мягко. Днем тоже на речку не спешили, картошку у Васьки докапывали. Урожай в Туруханске убирают по колхозной методе, из-под снега, потому что солнышко у них вроде дурного начальника — целые сутки на работе, а толку мало.

На речку вышли в десятом часу. Разделились на две лодки. Мишка со старшим братом поплыл, а я — с Серегой. Енисей широченный, днем-то берега еле видно, а ночью, сами понимаете, заблудиться — пара пустяков, а если с топляком поцелуешься, поцелуйчик этот может оказаться последним, в теплой воде можно бы и до утра побарахтаться, но теплая вода в Туруханске только в банях. На топляк наскочить, не приведи Господи. На рыбнадзор тоже... пусть и не смертельно, однако весьма болезненно.

Дошли до места, заглушили мотор. Я переполз на нос, сеть травлю. На носу люк есть, Серега мне велел в него встать, а на меня пижонство некстати напало. А нос обледенел, скользкий. Первый раз качнуло — устоял. А на третий... как корова на льду, хорошо еще зацепиться руками успел. Серега спрашивает, не черпанул ли. Я успокаиваю: все, мол, нормально. А какое там — оба сапога полные. Терплю — сам виноват. На сколько бы меня хватило, не знаю. Но зубы уже чечетку бить приготовились. И тут — не было счастья, да несчастье помогло, прожектор по воде полоснул. Серега командует: "Выбирай!" —   а сам к мотору. Мы и проплыли-то с сетью минут пятнадцать, но четыре омулька попалось и таймешонок. Серега без лишней паники подсказывает: "Догонят — рыбу за борт". Потом, чувствует, что отрываемся, уточняет: "Омулей оставь, только — тайменя". А в таймене-то не больше трех кило — одно название. Но и его не выбросили, хватило нервов. Удрали. Вернулись домой, а через полчаса и второй экипаж нарисовался, их тоже спугнули. Мужики переживают, а у меня колотун. Температура на глазах растет. Пижонство даром не проходит. Стакан водки с перцем хватанул, не помогло. Больничный можно выписывать. На следующую ночь меня оставили на берегу. И Мишку заодно со мной. Братья вдвоем отправились. И удачнее, чем с нами, сплавали. Вернулись под утро. Разбудили нас, хвастаются. Такую авантюру провернули, редко, кто додумается. Знаете, что сделали? Подкрались на веслах к самому густому месту и сплавили сеть аккурат между неводом рыболовной бригады и катером рыбнадзора. Из-под самого носа взяли. Скромненько так, без лишнего тарахтенья, без базара. Тише едешь, больше будет. И намного больше. И себе запасли, и нас затарили.

Но опять же, говорю, у рыбы, пойманной чужими руками, даже и хорошими, не тот вкус, а привкус — тем более...

Братья отсыпаются, а мы с Михайлой солим. Нормальное вроде занятие, а нас грусть обуяла, лететь в такую даль и заниматься подсобными работами не самая почетная миссия, оба понимаем, у обоих мозоли чувствительные. Мишка не выдержал, за бутылкой сбегал. Грусти от градусов не убавилось, даже наоборот. Но обостренный приступ грусти подсказал неожиданную идею. Мы, собственно, и без идеи собирались ночную вылазку провести, но с идеей все-таки интересней.

Взяли самого замурзанного омулишку, из тех, что братья поймали, и отправились к лодке.

Зачем, спрашиваете, рыбину на рыбалку взяли?

Не бойтесь, насчет примет мы народ просвещенный, но если нарушили их, значит знали, ради чего. Мы вообще решили действовать наперекор не только приметам, но и так называемой логике. Если браконьер, то есть обыкновенный рыбак, прячется от рыбнадзора, мы с Мишкой нацелились прямо на их катер. А долго ли красавцев искать — где рыба, там и они. Подходим к самому борту. Хозяева из рубки вывалили, пялятся — что, мол, за придурки, сами в лапы лезут. А мы — так, мол, и так, мужики, посоветуйте, что делать, целый день плюхаемся и единственный хвост добыли, поделить никак не можем, домой возвращаться страшно, бабы не то что в постель, на порог не пустят.

Они куражатся:

"Давайте мы вашим бабам рыбы отвезем".

"Везите, — говорим, — только скажите, что это мы поймали, собственноручно".

Они хохочут. Ну как же над такими раздолбаями не похохотать? А по голосам чувствуется, что успели мужики принять граммчиков по триста. В прибабахе и нормальный-то человек себя царем мнит, а царь, он ведь не только строг, но и великодушен.

"Неужели и взаправду одного единственного за целый день добыли?"

"Честное слово, — кричим, — спускайтесь в лодку, сами увидите. Сеть, наверное, дурная попалась".

"А сеть-то разве не ваша?" — спрашивают.

"Да баба от соседа принесла, — говорит Мишка, — сунула в руки и велела не возвращаться без рыбы".

На катере закатываются, аж до визга. Тут и я жалостливым голосом, как сирота казанская, благо, что в казанке сижу: разрешите, мол, товарищи, сетешку минут на двадцать кинуть, нам хотя бы до десятка добрать, отчитаться чтобы.

"Валяйте, — хохочут, — хоть до утра плюхайтесь, а то вернетесь рано, чего доброго, соседа у бабы застанете".

Соглашаемся — не без этого, мол, кто может гарантировать. А рыбы нам все равно много не поймать, так что река не оскудеет.

Хотелось сказать им, чтобы сами перед возвращением телеграммы своим бабам дали, да нельзя, не по чину. Это настоящие цари задиристых шутов прощают, а если царек по оказии — тут уже вольности не допускаются, игра исключительно в одни ворота.

"Может, вам рыбы дать, чтоб не мучиться?”

Отказываемся, денег, мол, с собой не взяли. А хоть бы и задаром. Хотя какое там – если за унижение – это уже не даром. Но не объяснять же, какую цену мы сами назначили за свой концерт.

“Ладно, — кричат, — пробуйте, авось и получится”.

Повеселились хозяева и снова — в тепло, погода-то не располагает, а шепчет. На таком свежаке даже Райкина с Хазановым долго слушать не будешь. Они — допивать, а мы — за работу. Бросили сеть. Плывем. Михайло обнаглел, фонарь зажег, чтобы шальная лодка снасть не угробила. Короче, создали условия и пользуемся ими сполна, браконьерим, как белые люди. Только хихикать боимся, ночью на воде слышимость отличная, так что терпим, без комментариев и без эмоций...

Зато уже на берегу нахохотались. До слез.

ДЯДЬКА

Когда у нас в России любили начальников? Да никогда. А за что, собственно?  Когда  от  них  людям  польза  была? Работать не умеют, зато жаловаться на свою судьбу — великие мастера.  Но  если  эта шапка  Мономаха  настолько  тяжела, чего же они так грызутся за неё? И уж к слову, на Руси издавна  принято  было,  заходя  в  дом,  снимать  шапку,  и неважно, Мономахова она или еще чья...

Но правила без  исключения,  сами  понимаете... Толик Березин своего начальника любил. Других,  как  и  положено — терпеть не мог,  а  своего  обожал.  Потому  что  Михалыч имел золотую голову. Кто — о  футболе,  кто — о  бабах, а Толик — о своем шефе, о том, что  лучшего  специалиста по дизелям и турбинам не только в Сибири, но и во всем Союзе не существует, разве что в Питере  один  самородок приближается  к  нему  по  величине,  но  до  Михалыча  пока еще не тянет. И попробуй,  возрази,  чуть  ли  не в драку лез. Да и спорить с  ним  особого  желания  не  возникало, потому что сам Михалыч ни  начальника,  ни  профессора  из себя не корчил, даже во  хмелю.  А  то  бывают  скромники: трезвый — ниже травы, а стакан пропустит — и  сразу  же из всех дыр, подбородок в соплях, а  туда  же,  в  гении. Пьяный Михалыч говорил еще меньше, чем трезвый. Предпочитал слушать. И больше всего любил анекдоты, даже  над  самыми бородатыми хохотал. Толик ему специально  людей  приводил. Иной  загулявший  шеф  требует  в  номер  девицу,  другой — гитариста, Михалыч — анекдотчика. А поддавал он частенько, мужик в работе безотказный, и — соответственная благодарность. Это сейчас требуют дензнаки, а тогда была единственная валюта — в стеклянной упаковке.

И вот как-то на Севере увезли его старатели на свою дизельную,  а  возвратили  чуть  тепленького.  Толик  принял начальника из рук в руки. Отнес в постель, раздел, уложил — все аккуратненько.  В  куртке  у  Михалыча  нашлась  чуть початая  бутылка  с  тремя  звездочками.  Толик  с  устатку приложился. Разумеется,  после  того,   как  навел  полный марафет.  И,  надо  заметить,  не  все  прикончил,  оставил шефу на утро, заботился о его здоровье. А оно у Михалыча было  слабенькое,  ну  и  случилась  ночью  беда — навалил во сне под  себя.  Старатели  хвастались,  что  строганиной из сохатого закусывали, да не каждый желудок  сырое  мясо принимает.

Проснулся Михалыч, глянул на простыни и — хоть стреляйся. Представьте себя в его положении...

Вот  именно.  А  что  делать?  Выкинуть  потихоньку  и заменить? Так ведь не купишь  нигде — дефицит,  будь  он неладен. Недавно слышал по радио, что русский язык иностранными словами засорили. Но возьмите хотя бы слово "дефицит". Оно чьё? Иностранное?  Вот  именно — самое  что  ни  есть российское. По радио рассуждать легче простого. А Михалычу не до рассуждений, он и в нормальном состоянии особой смелостью не отличался, а тут похмелье,  косматое, как  медведь.  Совсем  раскис.  Лежит,  стонет.  Проснулся Толик. Остатки коньяка — в  стакан,  корочку — занюхать — в руку, и шефа лечить. Михалыч выпил. Вроде и полегчало, но следы ночной оплошности все равно не исчезли. Сколько не тяни, а признаваться придется, с минуты на минуту старатели должны заявиться, дизельную до ума доводить надо. И тогда он  дает  Толику  червонец,  чтобы  тот  заплатил  уборщице за стирку простыней, а сам  быстренько  влез  в  одежду  и — на свежий воздух, дожидаться машину подальше  от  места “преступления”.

Толик остался один и начал рассуждать: если червонец предназначен  за  работу — это  вполне  приличная  плата, и уборщица обязана за такие деньги выстирать обе простыни, и она выстирает, а потом растрезвонит по  всему  руднику, но если предупредить, что плата — за молчание, она деньги возьмет...  и  все  равно  растрезвонит,  ее  и  четвертаком не угомонишь, потому как натура у нее  склочная.  Поэтому решил оставить червонец у  себя.  Так  надежнее — сам он не проболтается. А выстирать пару простыней — все равно что пару пальцев обмочить. Перед стиркой сбегал в магазин. В то время на червонец можно было взять литр водки.

Если можно — почему бы не взять?

Если взял — почему бы не открыть?

И так далее...

Но он не просто, пьяница, человек ответственный. Принял для вдохновения — и сразу не кухню.

Откуда в гостинице кухня, спрашиваете?

Наивные люди. Большинство северных гостиниц — наполовину общежития: общая кухня, общий душ и общий сортир, зачастую на улице.

Является, значит, на кухню, находит чью-то кастрюлю. Попробовал обе простыни затолкать — не уместились. Оставил одну, засыпал порошком, залил водой и водрузил на медленный огонь кипятиться. Время раннее, народишко на трудовых вахтах, так что караулить не от кого, и Толик преспокойненько откочевал к бутылке.

Вернулся через час. Вывалил простыню в раковину, прополоскал её там и развесил посреди кухни, благо, верёвка уже была. Он даже пол возле раковины подтёр, чтобы претензий не было. Не хамло какое-нибудь –– культурный человек.  Потом зарядил кастрюлю новой порцией. Пошёл к себе отдохнуть. И задремал...

Разбудила его хозяйка посуды. Вернулась баба с работы, собралась щи варить на очередную неделю, а кастрюля её другим варевом занята. Тут же и простыня на верёвке вся в жёлтых разводах. Если в гостинице живут монтажники, значит, время на поиски виноватых тратить необязательно. Тем более — женское время. Волос — долог, суд — короток. Комната была открыта, а если бы догадался запереться, она бы и дверь высадила. Ремонт всё равно за его счёт. На крик прибежала уборщица. А что может противопоставить непроспавшийся мужик двум задёрганным трудовыми буднями женщинам? Ничего от его достоинства не оставили. Единственное, что успел — спас недопитую бутылку. Ну и, конечно, ни словом не опорочил начальника, всю вину взял на себя.

Думал — запер, но вороты оказались полороты. Слух дополз до конторы, и Михалычу выписали на полную катушку за слабую воспитательную работу с подчинёнными.

Шефа наказывают, а работяга переживает.

В старые времена к барчуку дядьку приставляли — и денщик, и наставник, и защитник в одном лице. И Толик туда же. У Михалыча, дескать, ясная голова, но в жизни он как ребёнок, поэтому при нём должен быть опытный человек, бывалый и надёжный, способный защитить, а ему вечно мнилось, что к Михалычу относятся без должного уважения. Любое панибратство с великим спецом он считал за оскорбление, не говоря уж о шуточках и подковырках. Короче, пестовал.

И вот приехали мы как-то в Хакасию. Михалыч турбину пускал, а электрической частью занимался Игорь Барановский. Их, как шефов, поселили в двухместном номере. Толик, естественно, недоволен. Заревновал. Прибегал ко мне и жаловался. Присмотрись, мол, к электрику — дурак дураком, а гонору на десятерых, стучаться в номер заставляет, пьянь несусветная, а закусывать из одной тарелки со слесарем брезгует... Толик немного сгущал, но обиды, как мухи, над чистым местом не роятся. 

В городишке этом случалось бывать и раньше, знакомых накопилось много, и Барановского с Михалычем чуть ли не каждый вечер таскали по гостям. У Толика — снова обиды, и не потому, что его не берут, а потому, что во всех этих визитах первую скрипку играет Барановский. Да ещё и шуточки себе позволяет. Вернулись пьяные. Михалыч уснул, а тот, ледащий, связал шнурки на его ботинках и повесил на рожок люстры. Михалыч утром проснулся, ботинок возле койки нет, и в тумбочке нет, и в шкафу, и в мусорном ведре — нигде нет. Как возвращался, естественно, не помнит и спросить не у кого — Барановский уже на работу уехал. Может, в гостях оставил, может, бичу какому-нибудь подарил — по пьянке чего только не бывает. Сидит, мучается. Глаза к люстре не поднимаются, потому что с похмелья они к полу примерзают. Потерянное всегда ищут внизу. Потом дежурная пришла, сказала, что к телефону зовут. Обрадовался. Подумал, что ботинки  нашлись. Нет. Срочно потребовался на турбине. Приспичило им, как дурной корове быка в ненастную погоду. Пришлось бежать к Толику, снимать с него разношенную обувь, газетку подкладывать, чтоб не потерять. Вернулся в номер, а там уборщица шваброй размахивает, что, мол, за безобразие, совсем с ума посходили, зачем грязные башмаки на люстру вешаете...

Михалыч извинился, что почистить забыл. Уборщица еще сильнее раскричалась. 

А Барановский в глухую несознанку — не был, не принимал, не участвовал. 

Михалычу мозги запудрить не трудно. А Толика не проведешь, у него свое мнение, хоть и небольшое, но всегда при нем. Кто ботинки спрятал, тот и звонок с работы организовал. Если Михалычу на глупые шутки обижаться не к лицу, значит, слово за Толиком. 

Обида остыть не успела, а случай отдать  должок  уже подвернулся. Шефов снова  позвали  в  гости.  Ушли  вдвоем, а  возвратился  Барановский  один.  Сказал,  что  Михалыча развезло, и пришлось  оставить  его  у  друзей, чтобы  тот  с дури в вытрезвитель не попал. Презрительно так  процедил. А Михалычу, грешным делом, случалось залетать, по слабости здоровья. Но разве можно над этим смеяться? Сам-то Барановский хлестал в  три  горла,  и  все  ему  сходило.  Крепкий мужик, ничего удивительного,  но  зачем  так  издевательски говорить о человеке, у которого вся крепость не в  тело, а в мозги ушла. Такого, Толик простить не мог и решил выровнять  шансы. Взял грех на душу. Сбегал на почту, позвонил оттуда в вытрезвитель и сказал, что в гостинице, в двадцать третьем номере,  бузит пьяный мужчина... Грязное дело — донос,  но  накипело,  жажда  справедливости  мозги затуманила.

Заботливая милиция, конечно, приехала, но не сразу, а через полчаса, если не  позднее.  Ткнулись  в  указанный номер — заперто. Поинтересовались у соседей. Те подтвердили — да, шатался пьяный, но куда-то пропал. Искать, разумеется, не  стали,  такого  задания  не  было. Выходят на крыльцо и нос к носу встречаются с Михалычем. Будь они в хорошем настроении,  могли  бы  и  не  забрать.  Он  уже  проспался, никого не цеплял, песен не пел, разве что походка слегка неуверенная была. Но людей посылали  забирать,  порожняком возвращаться обидно, и  вдруг  добыча  сама  в  руки  идет, тем более, что клиент не буйный.

А Барановский преспокойненько допивал в собственном номере и не один, а с девицей. В дамах он разбирался лучше, чем в  электричестве. Умел найти ключик к  потайным замкам. У Толика, естественно, черная зависть — почему самые  яркие  бабы достаются  прохвосту  Барановскому,  а  не  его  Михалычу. Где справедливость?

Шефа из вытрезвителя выкупил, а сам запил.  Вглухую. На четвертый день кончились деньги, но он  вспомнил,  что на  почту  должна  прийти  зарплата.  Ума  не  приложу, как  ему  отдали  перевод.  Пьяных  они  обычно  отправляют проспаться.  Никакие  уговоры  не  действуют.  Видно, сумел притвориться трезвым. Деньги  полупил.  А  дальше  начались чудеса.

Я  оказался  первым,  кого  он  встретил  после  почты. Влетел в номер бледный, в  поту, за руку меня схватил, говорит шепотом и озирается, чтобы кто-то  нежелательный не подслушал.

“Представляешь, — говорит, — получил  сейчас  перевод, в  общем-то, копейки, аванс высчитали, алименты взяли... осталось на питание до конца командировки да на обратный билет — вот и все капиталы. Выхожу на улицу, слышу, кто-то окликает. Поворачиваю голову, а на плече у меня чертик сидит. "Пойдем, — говорит, — Толик,  выпьем  и  пельмешками закусим".  Я ему объясняю, что денег нету. А я, в натуре, хотел завязать: сколько можно, перед  Михалычем  неудобно, его за мои прогулы взгреть  могут.  А  черт  не  верит.  Я ему честное слово  даю.  А  он  меня  стыдит: "Как  тебе  не ай-я-яй, засунь руку в левый карман,  там у тебя семьдесят четыре рубля". Представляешь, знает, куда положил, и знает — сколько. Значит, пас меня от самой кассы. И не только зубы  заговаривает,  так  еще  и  подталкивает,  чтобы  я  к пельменной повернул, а дорога оттуда через парк, без фонарей, знает, куда заманивать. Да не на  того  нарвался. Я — хлоп его кулаком. А он, как боксер, плавненько в сторону корпусом ушел. И я — мимо. Врезал по собственному плечу. А он хохочет: "Схлопотал, жмотина несчастный,  может, добавки желаешь?" И снова в хохот. И, что характерно, сам  щупленький,  а  голосище,  как  у  Муслима  Магомаева. Что оставалось делать?  Только  бежать!  Здесь  уже  не  до гордости. Но сначала удостоверился, что деньги  целы. А потом — деру..."

Смотрю  на  него: смешно рассказывает, а смеяться боюсь. Не до шуток мужику. Хорошо еще у меня пиво было, правда, абаканское, но здесь уж не до капризов.  Прими, говорю, успокойся. Выпил две бутылки подряд и вроде как в себя начал  приходить,  но  вдруг  спрашивает:

 "А, может, он сквозь одежду видит?"

Снова черта вспомнил. Пришлось еще пару пива открывать. Кое-как  успокоился.  А  потом  уже  признался,  как  хотел за Михалыча отомстить, и что из этого  получилось.  Просил никому не рассказывать. Я, конечно, молчал.

А  теперь  время  прошло, судьба по разным  городам развела. Да и  жив  ли... Его  хоть  и  называли  Толиком, как молодого, а мужику и тогда уже  полтинник  был,  если не больше.

ФЛЮС

Хороший  специалист без придури, вроде  как и не совсем хороший. Философы давно сказали, что у каждого специалиста должен быть свой флюс. Встречал я мужиков, которые крепко знали дело, а флюса не  имели... и никакого им почета, никакого уважения. Начальство, разумеется, на них ездило, но настоящей народной  любви  не  наблюдалось.  Народу  в тонкостях ремесла разобраться нелегко, попробуй  высмотри эти тонкости, а флюс — он сразу в глаза бросается.

Был такой турбинист Гуменюк. Рядом  с  Михалычем  его, конечно, никто не  ставил.  Но работал мужик нормально, что положено — делал. Однако авторитетом не  пользовался. Собственную  правоту  каждый  раз  доказывать  приходилось, даже своим слесарям. Характер от такой жизни не улучшается. И потому,  если  было,  что  выпить,  собутыльника  находил, а вот опохмелиться... не приносили.

Так и тянулось, пока не случился скандал. Пускал на гидролизном  заводе  турбину.  Жил  в  общаге  для  молодых специалистов и малосемейных  работников.   Производство химическое — молодые  специалисты  в  основном  женского пола. Ну и забрел к одной Наташе из центральной лаборатории. Не красавица, но лет на  двадцать  моложе Гуменюка, года еще после института не отработала. В зачуханном полупьяном городишке и поговорить-то не с кем, а тут ведущий инженер из краевого центра, слово "пардон" знает. Он  под  мухой, она под газом. Он — мужчина, она — женщина. Без разговора не разойтись. А о чем может разговаривать стареющий кобель? О своих достижениях: о том, как его ценят на службе, о зарплате, о  благоустроенной  квартире  в  центре  города — чем еще охмурять провинциальную простушку. На одиночество поплакался. Посочувствовал ей, вынужденной гробить молодость в такой дыре. Предложил перебраться к нему. Короче, соловей кукушку заманил в избушку. Ему  понравилось,  а  ей — не очень. На следующий вечер дверь  была  заперта, и  Наташа, в ответ на его заговорщицкий стук, с базарной откровенностью отослала его к жене в город Канск. Недооценил. Перенадеялся на женскую легковерность. А Наташа успела днем перетолковать с комендантшей и заглянуть в его паспорт. Узнала,  что у женишка и супруга имеется, и двое детишек большеньких, и прописан он вовсе не  в краевом  центре,  а  в  Канске. Одно захолустье на другое менять — только время терять.

Гуменюк  в  дверь  колотится,  просит,  чтобы  впустила на  минуточку,  обещает  все  объяснить.  На  что  надеется — непонятно, козырей на руках никаких, все карты засвечены — тридцать три процента алиментов и койка в общаге: таких королей даже шестерками бьют, не говоря уже про валетов. Дверь на замке. Соблазнитель не отступается. Ну  и  довел девицу, выдала мужику,  что  он,  ко  всему  прочему,  и  в постели ничего не стоит. Удар ниже пояса. Не каждый такое без наркоза выдержит. Плюнул Гуменюк на дверь  и  побежал к себе в номер заливать рану. А спирт — лекарство коварное. Боль сначала вроде бы и замолкает, но если передозируешь — оживает снова  и  набирает  бешеную  силу.  А  как  найти точную дозу, если перед тобой  целая  канистра  бесплатного спирта? Он, разумеется, усугубил и, уже ничего не соображая, отправился  на  новый  приступ.  Колотил  руками  и  ногами. Соседей переполошил. Пускаться в переговоры с разъяренным командировочным никто не отважился. Вызвали милиционера. Гуменюк сержантские погоны увидел и сразу в позу — понимают ли, с кем имеют дело?  Да  он!  Да  у  него...  Потребовал, чтобы к телефону допустили. Мужик представительный, наглый. Сержантик, чтобы не усложнять службу, на всякий противопожарный, разрешил позвонить. Гуменюк  набрал  номер  директора и  предъявил  ультиматум.  Стрезва  такое  не  придумаешь, а тут, под строгим взглядом  милиционера,  отступать  было некуда, вот он и выдал — если эту тра-та-та не выгоните с работы, турбоагрегат останется разобранным! 

И как вы думаете, чем ответил директор? 

Уволил Наташу.

Да не пугайтесь — обошлось  без  тяжело  пострадавших. Забавнее того — все оказались в плюсах. Директор избавился от не очень ценного работника. Наташа на два года раньше срока возвратилась в родной город Калинин. Гуменюк выкрутился из щекотливой ситуации. 

Такие истории на  месте  не  залеживаются.  Подробности дошли до конторы. 

Как встретили? 

Да  по-разному: одни посмеивались,  другие  морщились — не совладал  с  бабой  и побежал жаловаться директору, не самый мужской поступок. Но кто-то и восторгался — сумел себя поставить, оценили как специалиста. Короче, Прославился. Хотя запашок  у  славы  не  совсем  чистый.  Кстати,  о запахах. Есть такая  красивая  сильная  птица — гуменник, проще говоря — дикий  гусь.  Гуменюк  утверждал,  что  его фамилия оттуда и  произросла.  Может  быть,  и  так,  но  на русский слух — Гуменюк, он  и  есть  Гуменюк — и  ничего с этим не поделаешь. Хотя, наверняка, можно найти какие-то книги и все доказать.

В другой конторе  поговорили  бы  и  забыли,  но среди наладчиков турбин,  где каждый второй считает себя великим специалистом или хочет им стать, там свои расценки. Шепотки о  неудачном  кобеляже  понемногу стихли, стерлись, зато в полный голос зазвучало, что специалист поставил директору условия, и тот никуда не делся. Чем дурнее и наглее ультиматум, тем выше цена специалиста.

Я вроде говорил, что наружность у Гуменюка была очень даже солидная, так  что  слава пришлась к лицу, словно она все время при нем находилась. Занял  почетное  место, как должное. Давно ли вроде сидел и помалкивал в тряпочку, а тут  заговорил,  и  все слушают. Заговариваться  начал, чушь пороть — никто не возражает. Капризничает — терпят. Ну а дальше, как в песне — под солнцем родины мы крепнем год от года. Чем старее турбины, тем  ценнее  турбинисты. Но  не  будем  превращать  пьянку  в  планерку.  Постараюсь ближе к сути.

Пришел вызов из  Забайкалья.  Должен был лететь кто-то другой, но Гуменюку захотелось омулька. И ему уступили. Кто-то обиделся, начальство  завиляло... в  общем,  некрасиво получилось. Да не зря говорят, что Бог шельму метит. По дороге забарахлила погода. Сухим слякоть не переждешь. Гуменюк начал в аэропорту, в гостинице  продолжил. При большой массе да с хорошим разгоном остановиться не просто. Самомнение крепчает, а  тормоза  слабеют.  День  пьет,  два — пьет... А турбина стоит. Лампочки по вечерам еле теплятся. Местные чины телеграфируют  в  контору.  Им  отвечают, что специалиста давно отправили.  Звонят  в  гостиницу.  Там подтверждают, что прибыл, заодно и подробности пребывания доносят. И тогда директор лично  отправляет  посыльную с запиской: "Товарищ Гуменюк, комбинат на грани остановки, убедительно прошу приступить к ремонту агрегата". Посыльная прискакала в  гостиницу,  нашла  нужный  номер,  но  вместо великого специалиста, от которого  зависит  работа  всего комбината,  увидела пьяного мужика в семейных трусах. При нем и человек был, надо же кому-то о подвигах вещать, слушатель при запое — важнее гонца. Увидел Гуменюк красивую молодую буряточку,  глазенки загорелись. Велика  у  пьяного потребность  Дон-Жуанова. Человеку приказывает собираться и бежать за шампанским, а сам к посыльной, тянется мягкие места потрогать. Девчонка его по рукам. После выяснилось, что она племянница директора. Да хоть бы и дочка уборщицы — зачем ей замшелый пень нужен, она еще в том  возрасте, когда о принцах грезят. Из объятий вывернулась и записку на стол. Гуменюк, опять же при человеке,  при зрителе, так сказать, глянул в бумажку и размашистым почерком наложил резолюцию: видал я, дескать, тебя вместе с твоим комбинатом. Расписался и дату поставил — все, как положено в деловой переписке.

Будь директор подурнее, отправил бы в гостиницу наряд милиции, чтобы сопроводить остряка на пятнадцать суток, а этот, хитрец, приглушив уязвленное самолюбие, ради пользы дела, положил записку в карман и с утра пораньше, в промежуток между старыми дрожжами и новой рюмкой, позвонил Гуменюку в номер и доходчиво объяснил, что, если через час не приступит к работе, копия записки отправится в партийную организацию, а вторая копия — в  местные  компетентные  органы.  Сказал и повесил трубку.

Через  сорок  минут  Гуменюк  был  у  него  в  кабинете. Побриться успел, галстук  на шею  повесил — замаскировался, называется. А директор ему:

"Я вас, кажется, к себе не вызывал?! Если не  ошибаюсь, ваше рабочее место в турбинном цехе".

Гуменюк  объясняться,  а  тот  поднял  трубку  и  велел секретарше пригласить следующего. Пришлось отступать. Попробовал вечером переговорить, даже в кабинет не  пустили, зря только  в  приемной  унижался.  Занервничал  герой.  Чтобы записку назад заполучить, на все согласен. Если не принимают извинения,  надо  задобрить  директора  ударным  трудом.  Но не так-то просто. Без шефа, конечно, турбину не отремонтируешь, но и без слесарей не обойтись. А те все разнюхали. Узнали,  почему  он  икру  мечет.  Скажи  им  кто-то  другой, что шеф по пьяному случаю наложил резолюцию на директорскую записку и теперь  его  надо спасать,  они  бы  сутками  из цеха не выходили. Но шеф решил спасать себя сам и перестарался: перед чужими пресмыкается, на  своих  орет — кому такое  понравится.  И  ради  чего,  собственно?  Ради  того, чтобы  спастись  от  выговора  по  партийной  линии.  Такими заботами  работягу  на  трудовые  подвиги  не  вдохновишь, даже если спирту выпишешь.

А директор и не собирался отсылать эту записку. Никакого собрания, никакого выговора — все обошлось. Только  слава рухнула. Начальство не тронуло, да не все от него зависит. У народа свои выговоры и  свои  премии.  Был  авторитет  и не стало. А поплясать на обломках желающие всегда найдутся.

Отвыкать больнее, чем привыкать. С  полгода,  наверное, помаялся бедняга и уволился.

Но  не  потерялся.  Лет  через  пять  разговорился  я  с парнем из Хабаровска, и тот стал хвастаться своим шефом. Такой, мол, лихой мужик, директора перед ним на цыпочках ходят: один хозяйку гостиницы по его требованию уволил, другой племянницу ему каждую ночь присылал, чтобы турбину вовремя пустил, а еще был  случай,  когда шеф  загулял  с молодой  секретаршей,  директор  прислал  ему  записку,  а тот поперек записки красным карандашом  послал  директора вместе с комбинатом...

Не Гуменюк ли фамилия твоего шефа, спрашиваю. У парня аж челюсть отвисла — откуда, мол, знаешь. Хотел ему подробности уточнить, да не люблю за глаза наговаривать. 

 ПЕРЕПЕЛКИН

С Ангарой, и особенно с ее рыбнадзором, у меня отношения, мягко говоря, сложноватые, может, где-то я и не прав, но это особый разговор и к Перепелкину отношения не имеет.  Больше того, в этой истории я вообще с боку припека, ни убавлять,  ни прибавлять, выгоды нет,  за что купил, как говорится.

Занесло меня в один городишко, чуть меньше нашего поселка, десяток бетонных коробок в два ряда, остальное — Шанхай, да еще вниз по реке три барака  для “химиков”. Ну и химкомбинат, конечно, чтобы “химикам” было где исправляться и вину свою честным трудом искупать. Рядом с химиками и вольные вкалывали, вполне культурные люди. Того же Перепелкина взять — человек вежливый, аккуратный весь из себя, верный муж и заботливый папаша. Две девочки у него росли. Видел их как-то, идут с одинаковыми бантиками и в одинаковых платьицах, беленькие, как цыплята инкубаторные. Одна за левый рукав папаши держится, другая — за правый. Этот Перепелкин даже институт закончил, только с работой у него не клеилось. Переучили, видать, в институте. Сначала мастером поставили — не потянул, мягковат для такого дела. Перевели в конструкторское бюро, и там не сгодился: одни говорили, что слишком глупый, другие  наоборот — умный чересчур. Кто прав? Кто виноват?  Кто бы разобрался, да охотников не нашлось. Из конструкторов его еще куда-то перевели, потом еще... Короче, пустили по общественной линии. Числился в каком-то отделе, а работал пропагандистом-агитатором. Ходил по цехам с лекциями на разные темы: рассказывал про международное положение в Южной Америке, про жен декабристов загибал, но складнее всего врал про летающие тарелки. Про тарелки даже после смены оставались послушать, ну а про Конго, Хиросиму и прочую политику — это, конечно, только в рабочее время.  У мастеров план срывается, у работяг — легальная возможность сачкануть, у Перепелкина — популярность. И он гордился народной любовью. Ни выходных, ни праздников не жалел. Нормальные люди отдыхают, а у него ни в одном глазу. Про тарелки тоже не каждый рассказывать сможет, но тарелки занятие побочное, пустой тарелкой сыт не будешь. Главный хлеб агитатора  все-таки — выборы. Это  как посевная для колхозника. Здесь уже и начальство на чеку. И контроль налажен, и отчетность поставлена. А на  девяносто девять целых и девять десятых процента сагитировать не так-то просто. Пахать, да пахать. До тринадцатого пота. 

Перед выборами все и произошло.

Замотался мужик с этими процентами и перепутал адреса. Вырулил на пригорок в общежитие, где "химички" жили.

Вошел. Поздоровался. Представился. 

А они ему:

"Милости просим, если не шутишь, агитаторов мы уважаем, агитируй, сколько влезет, завлекай, только сначала скажи — всех вместе или по отдельности  будешь?"

А он же деловой, солидного изображает, если дел на копейку, видимость не меньше чем на сотнягу должна быть, у них это первое правило.

"Вместе, — говорит, — по отдельности очень долго, из графика выбьюсь, впереди еще три общежития".

Ну, вместе, так вместе. Кто бы спорил, а они девицы не скандальные, для них мужское слово — закон... И начинают раздеваться. У Перепелкина глазенки туда-сюда. Потом — отсюда-туда. А когда уже и самой нерасторопной снимать стало нечего, опомнился мужик, сообразил, чем пахнет.

“Вы что! — кричит, — совсем очумели! Прекратите раздевание!” 

А они и без того уже прекратили, все как одна. Их знобит, а его в жар кидает. Он — шаг назад, они — два шага вперед. Окружили. На стреме деваха с бедрами от косяка до косяка. И уговаривать бесполезно — сам же   приказал, чтобы все вместе, а в исправительном заведении, как в армии — приказы не обсуждают, народ подневольный.

Перевязали болезному мошонку шнурком от туфли и погнали наши городских. Даже из-за очереди скандала не было, надеялись, что всем хватит. А он возьми да потеряй сознание. Одни говорят, на пятой это случилось, другие — на седьмой. Точно не скажу. Был бы рядом — другое дело, я бы тогда и пропасть человеку не дал, помог бы из мужской солидарности. Но не было меня там.

Сначала они веселились, а когда увидели, что агитатор глаза под лоб закатил, перепугались. В панике даже шнурок развязать забыли. Приодели кое-как и вытащили на крыльцо. Там его в бессознательном состоянии и нашли наши доблестные дружинники. Оттартали в вытрезвитель. У них диагноз универсальный.

Бедняга около суток в себя приходил, а дар речи возвратился только через неделю. Зато другие языки в три смены молотили. Городишко, я уже говорил, меньше нашего поселка, так что быстренько разнесли.

Уснул — известным, а проснулся — знаменитым. 

При самом Перепелкине  об этом, конечно, не вспоминали, жалели, а за глаза — кто удержится, не каждый год такая удача мужику выпадает. Чуть речь о какой-нибудь лекции и сразу: "А не тот ли это пропагандист, которого “химички” изнасиловали?" Но начальству это не понравилось, вызвали на бюро и выразили недоверие — не может человек с такой биографией занимать должность пропагандиста, дискредитирует высокие понятия.

Пришлось уезжать.

Вскорости и я оттуда уплыл.

А лет через десять снова там оказался, проездом. Городишко почти не изменился. Разве что клуб достроили, да пивную  на базаре спалили. Вышел на берег Ангары, смотрю   суденышко пилит. Агитатор называется. Народец на дебаркадере в ожидании мается. А над толпой, не сказать, что громогласные крики, но довольно-таки явственный гул: "Перепелкин, Перепелкин подходит".

Вот так-то!

Вот она благодарная память людская.  У Маяковского,  кстати, подобный случай в стихах описан. Потом еще футболист был — Игорь Нетто, говорят,  племянником тому дипкурьеру приходился, в честь которого пароход назвали.
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